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Повесть                                                                                               А.Литвинов                                                                
                                                                                               Блаженной памяти детства и юности                                                                          

                                                                                                                           малой родине моей – 
                                                                                                                           западной Брянщине – 
                                                                                                                           низкий поклон и непреходящая              
                                                                                                                           признательность! 
СОБАЧЬЯ  МЕСТЬ
                                                               Гл.1    ДЕРЕВНЯ
Зима в том году пришла до срока. Отлили затяжные октябрьские дожди-севуны, отшумел под злым ветром чёрный от непогоды лес, и к концу месяца нежданно-негаданно ударили морозы. Недели две леденила недавнюю хлябь на земле непривычно ранняя и лютая стужа, потом отпустило как-то к вечеру, потеплело, и природа, очнувшись от морозного оцепенения, ожила в карканье многочисленных ворон на старых тополях вдоль единственной и кривой деревенской улицы, трескотне завсегдатаев-сорок на голых яблонях и шмыганье грязных и взъерошенных воробьёв по застрехам хат и сараев.

Деревню почти со всех сторон окружал вековой хвойно-лиственный лес, подходя вплотную к крайним хатам. И только с северной стороны основной его массив отделяли от жилых и надворных построек клочки приусадебных участков, неширокий луг-неудобица и маленькая речушка, спрятанная в зарослях лозняка. За лозовыми кустами до леса на добрую версту тянулась вечно заросшая летом высоченной крапивой, дикой малиной и хмелем и в любую пору года непролазная полоса старого ольшаника. С боку ольховой полосы сразу за деревенским, ничем не огороженным и до крайности запущенным кладбищем на взгорье притулилась приземистая и невзрачная, в одно-единственное деревянное здание молочная ферма. Работа на ней давала какой-никакой заработок почти всем трудоспособным жителям этой удалённой от других селений и не окружённой пахотными полями деревни. Летом коров пасли по ближайшим небольшим лесным полянам, а к зиме из-за отсутствия сенокосных угодий грубый и прочий корм доставляли из центральной усадьбы колхоза. Не ближний свет, но благодаря этой худо-бедно действующей ферме деревня была в своё время снабжена электричеством. Пребывала в действии и начальная школа с девятью учениками, обучаемыми грамоте старым, с седыми будёновскими усами учителем-инвалидом, участником нескольких войн. В последнюю, Отечественную, он, подорвавшись на мине, потерял правую руку и один глаз, но, тем не менее, не пользуясь оптикой, каллиграфически писал левой рукой, и ей же исправно управлялся в хозяйстве давно прижившей его вдовы, тоже инвалидки. Третьим и, пожалуй, последним атрибутом цивилизации в этом захолустном селении можно было бы назвать маленький дощатый сельповский магазинчик. Но и без того скудный ассортимент товаров в нём не пополнялся годами, а хлеб через единственную, петляющую по густому лесу и не во все времена года пригодную для передвижения колёсного автотранспорта дорогу привозили так нерегулярно и непредсказуемо, что на двери этой, летом зарастающей по периметру крапивой, лопухами и быльником и не отапливаемой зимой торговой точки по большей части висел ржавый замок, а местные хозяйки не спешили выбрасывать формы для выпечки своего домашнего хлеба и частенько пользовались ими. 
Однако на заре хрущёвской эпохи признать «отмирающей» эту деревню ещё никому бы и в голову не пришло… 
                                                            Гл. 2    ЗАХАРЫЧ

Охотой по мере возможности в деревне занимался каждый второй взрослый мужик и доармейский парубок, но самым знающим слыл бывший лесник, Иван Захарович Ветлугин, живущий уже долгие годы бобылём несколько на отшибе у самого леса. Ему, невысокому, седовласому, аскетически худому, но ещё спо́рому на ногу старику было уже за семьдесят. Жил он уединённо и более чем скромно, получая мизерную, невзирая на былые заслуги перед государством, лесниковскую пенсию. Захарыча в деревне не то чтобы не любили, но и не жаловали. Бабы – за затворничество и вечно заросший сорняками после ранней смерти жены огород: хозяин редко бывал дома, по укоренившейся привычке пропадая днями чуть ли не круглый год в лесу. Мужики – за былую и непреходящую упёртость: с ворами леса и традиционным в этом глухом краю браконьерством Захарыч вёл бескомпромиссную борьбу всю свою сознательную жизнь. Совестливо блюдя интересы работодателя, Ветлугин от своего лесниковства и в лучшие для себя годы мало что имел, исключая известное своей умеренностью денежное довольствие, казённую лошадь и амуницию к ней. В его небольшой и неказистой, являющейся наглядным памятником послевоенного «зодчества», крытой застарелой соломой, с земляной завалинкой, без крыльца и сеней хатёнке кроме колченогого стола с приданными к нему двумя самодельными табуретами и одной лавкой,  сундука со старым, штопанным ещё покойной супругой бельём и редкой обновой, облезлого комода с посудишкой и прочей хозяйственной утварной мелочью, лёгкой бамбуковой этажерки для немногочисленных газет и прочих бумаг, низкого услона возле печи, да ящика с охотничьим припасом под железной шишкастой кроватью-полуторкой больше из обстановки ничего ценного не было. Остальные предметы внутреннего обихода были ещё более убоги и напоминали только о былом нестяжательском образе жизни и крайней недомовитости их владельца. У порога – почерневший от времени дубовый чурбан, на котором располагался оцинкованный таз для нечистой воды, чуть выше – простенький жестяной рукомойник с облупившейся краской, рушник на гвозде и засиженное мухами, наискось треснутое зеркало. Рядом на таком же чурбане-близнеце – трёхведёрный оцинкованный бак с колодезной водой. На стене единственной комнаты по правую руку от входа в жилище – на гвоздях кое-какая одежонка по сезону года. Противоположная же стена, даже между двумя окнами – вся в пожелтевших и сморщенных от времени грамотах и благодарностях от местного лесничества, районного лесхоза и областного управления лесного хозяйства. И – никаких, обычных для любой деревенской хаты с её пожилыми обитателями фотографий родственников в рамке под стеклом: сам Ветлугин и его покойная супруга остались полными сиротами ещё в начале века. Икон или каких бы то ни было других предметов религиозного культа здесь также никогда не водилось: молодость хозяев пришлась как раз на атеистический бум двадцатых годов. На стене тёмного закутка за печью – ничем не обработанные лосиные рога на изразцовой и крашеной, но криво выпиленной дубовой основе. На рогах – видавшая виды курковая двустволка, обтрёпанный, но до последней ячейки наполненный кожаный патронташ и, в свою очередь, многое повидавшая на своём веку, вся в погнутостях и вмятинах, в один полный виток охотничья труба тёмной меди. Во дворе у Захарыча вообще чувствовалась нежиль. Да и двора-то, как такового, не было, поскольку не было ни забора, ни ограды. На скособоченном сарайчике за хатой, что едва виднелся в зарослях высокого бурьяна и запущенного сливника, крытая толью кровля за уже немалое со смерти хозяйки время прохудилась, подгнила и прогнулась, грозя каждый год вовсе обвалиться. Когда-то там хватало места и для лошади, и для коровы, и для прочей малой живности. Но ни курёнка, ни ягнёнка старик теперь не держал, и незатейливое строение это пустовало, догнивая и доживая свой век само по себе. А какой-никакой огородный и прочий хозяйственный инвентарь Ветлугин приспособился рассовывать под застрехой, на чердаке и прочим пота́йкам  своего домишки.      

Словом, ничего, казалось бы, завидного у бывшего лесника Ветлугина не было. Завидовали ему только охотники. И со своей деревни, и даже из дальних селений округи. Завидовали его собаке. 
Гл. 3    ДУНАЙ
Такой замечательной гончей действительно не было ни у кого из местных охотников. Нет нужды перечислять, отдельные охотничьи качества этого  выжлеца, ибо все они без исключения являлись поистине выдающимися. И не потому, что он был  редкой экстерьерной красоты и физической мощи русской гончей, просто бывшему леснику несказанно повезло с собакой. 
А случилось это вот как. Незадолго до выхода Ветлугина на пенсию, по случаю профессионального юбилея, его, как передовика, районный лесхоз делегировал для официального чествования в областное управление. Отличившихся работников лесного хозяйства со всей области набралось до сотни. Официальная часть с нудными докладами ответственных лиц перешла в торжественную: лесников, техников-таксаторов, водителей лесовозов, деревообработчиков производственных цехов и прочее низовое звено с помпой поздравляли, отмечали грамотами, премиями, ценными подарками, говорились душевные слова. А затем Ветлугина из третьего ряда президиума, куда он был посажен, как старейший и почётный работник отрасли, по предложению председательствовавшего, неожиданно и без предупреждения, но настоятельно пригласили за трибуну высказаться перед народом на предмет обмена опытом. Стесняясь поначалу своего, хоть и почти неношеного, бережёного для подобных случаев, но малость мятого и попахивающего сундуковым нафталином костюма, Захарыч под одобряющие и снисходительные кивки мордастого начальства постепенно разговорился, попал в самую жилу темы и наворотил такого, что досталось и этому начальству. Спохватился Захарыч только тогда, когда, скосив глаза на президиум, увидел хмурые лица из его сановного первого ряда и понял, что наговорил в запале, кажись, лишнего. Однако на волне душевного подъёма у него хватило ещё духу и ума, скомкав основную мысль, повиниться за, дескать, нескладность речи и «ежели невзначай кого худым словом обидел»… Умеренная критика, исходящая «из низов», когда она не касалась конкретных высоких персоналий, на общих форумах во все времена формально поощрялась. И, поскольку ничьих фамилий по незнанию оных Ветлугиным не называлось, ему это сошло с рук. Мало того, его выступление и бурная положительная реакция большинства работяг из зала послужили причиной тому, что на последующем за официальной частью традиционном общем фуршете с выпивкой и закуской он вместо привычной среды себе подобных оказался приглашённым к отдельной группе подпирающих стол своими животами начальства. Ему демократично подливали спиртное и угощали бутербродами. Всё это, разумеется, было более чем показное: назавтра за пределами ведомства ни один из этих столоначальников не признал бы в лицо простого лесника из глубинки, если бы тогда оживлённый и непринуждённый разговор не коснулся  охоты. Естественно – на кабана и лося. Возник даже между начальства спор. Неожиданно обратились за отсутствием аргументов к «независимому арбитру» – дотоле вежливо молчавшему леснику. Ветлугин дал дельный совет, уложившись всего в несколько фраз. И спор среди начальников, каждый из которых мнил себя бывалым охотником на копытных, погас сам по себе, ибо исчез предмет разногласий. И со всей очевидностью сим лесным чиновникам, бывавшим «на местах» и в угодьях редкими наездами, стало ясно, что по большому счёту их охотничья «бывалость» хило прикрыта наносной бравадой, а практические познания – суть почти дилетантские. Захарыча зауважали. И он вольно или невольно был втянут в продолжение разговора. По его ходу лесник признался, что кабан в его обходе редок, потому как вообще в их местах мало пахотных земель и открытых площадей, и кабану в одних лесных угодьях, особенно зимой, не прокормиться; лосей, правда, хватает, и он, бывало, организовывал для приезжих городских охотников их дозволенный отстрел, но ему эта охота не в радость. Он-де больше за зайцами да лисами побегать любитель, только вот беда – толковых гончаков в их округе от самой войны не сыскать… 
Изрядно захмелевший и, возможно, поэтому живо проникнувшийся «бедой» Захарыча, сам уже убелённый сединами начальник управления отложил вилку, по укоренившейся привычке оправил свой полувоенный френч, поискал глазами и, найдя за столом кого хотел – самого молодого из своих управленцев, посверлил его оценивающим взглядом и отдал команду, кивнув в сторону лесника.

– Николай Васильич, тебе это, я знаю, ближе… так ты уж, как говорится, по случаю… займись-ка решением вопроса!
Прошли годы. То ли «случай» означенному Николаю Васильевичу тогда не представился, то ли он попросту проигнорировал команду, посчитав её несерьёзной и необязательной для исполнения, но всё осталось по-прежнему. Давно уже пребывавший на пенсии ветеран лесного хозяйства Ветлугин  продолжал охотится  с собаками местного и не самого лучшего гончего племени. Об обещанном, мало на это надеясь, он давно уже и думать перестал. Заматеревший же на чиновничьем поприще Николай Васильевич, со временем сам ставший начальником областного управления, как-то на очередном праздновании ведомственного юбилея вдруг чудом вспомнил о когда-то неисполненном поручении своего бывшего руководителя. Кто знает, то ли запоздалая совестливость в нём заговорила, то ли всё же из-за свойств характера, не лишённого определённой сентиментальности и склонности к «широким жестам», но, надо отдать ему должное – он не стал передавать аналогичное поручение по эстафете, а «занялся решением вопроса» лично сам. Выяснив поначалу через районный лесхоз давно забытые им инициалы ныне здравствующего и не оставившего охоту пенсионера, чиновник поднял все свои немалые служебные и личные связи и вскоре получил в качестве презента полуторамесячного щенка от элитных гончих одного из ведущих заводчиков области. Вот только доставлять малыша по назначению сам уже не стал, а поручил это шофёру своей персональной «Победы»…

Вот так Дунай оказался у Захарыча. Понятно, что после стольких досадных неудач в охоте с метисными гончими и полудворнягами старик души не чаял в своём багряном питомце. Выращен Дунай был правильно, на какое-никакое мясцо после телячьего  падежа, то и дело случающегося от бескормицы на ферме, Захарыч пенсии своей на магарычи скотникам и падкому выпить «на дурницу» заведующему не жалел, сам оставаясь иногда без хлеба. Воля, солнце, сытная кормёжка, нескованность в движениях и постоянный контакт с ласковым хозяином сформировали не только породную стать и физическую мощь, но и черты характера выжлеца, развив необыкновенную сметливость и закрепив исключительную преданность только одному человеку, единственному кормильцу, воспитателю и защитнику. 
Несмотря на непосредственную близость к природной среде с её обитателями, оставляющими каждую ночь возле деревни и зачастую даже на её единственной улице пахучие следы своей жизнедеятельности, охотничьи инстинкты у Дуная прорезались довольно поздно, ближе ко втором году жизни, что почему-то нередко случается у породных и по-настоящему одарённых охотничьих собак. И проявились эти качества без обычной постепенности, а сразу и настолько бурно, что процесс нагонки и доводки мастерства в его начальной работе уложился в каких-то неполных два осенних месяца. Уже второе «поле» старый охотник пожинал плоды вложенного в выжлеца труда. 
Той ненастной осенью Дунаю было уже около четырёх лет… 
Гл. 4    ПЕРВЫЙ  СНЕГ

Чернотроп, как охотники называют предснежный период, к концу октября того года оказался для охоты неважным – промёрзлым, твёрдым, колким, неследистым, для гончей собаки непахучим, и даже небезопасным для её лап, поэтому Захарыч, хоть и сезон уже был открыт, на охоту не ходил, ждал первого снега.

И снег выпал. Ночью, вслед за кратковременным спадом ранних морозов. В полночь, поясничным нервом заблаговременно почувствовавший изменения в погоде, и, поэтому, так с вечера и не сомкнувший глаз Захарыч, выглянув в окно, довольно крякнул. 
– Ну, дела… – растерянно забормотал он, прильнув к стеклу – полчаса назад смотрел – всё было черно́́. Когда и успело-то навалить? Ведь чуял же, ждал, а прозевал, старый пень, долежался, проворонил порошу. Ну – ничо… Подвалило, кажись, самое то: как бы не в ладонь. Ну и досыть…Ишь ты, снежище, разошёлся-то как, – увещевал старик погоду, угадывая в темени за окном снежинки, волнуясь и, вместе с тем, не без самодовольства дивясь в душе своему волнению.
– Скажи ты, ка́жин год глядишь на снег, а всё одно, как внове́ пороша. И радости-то, радости, што у дитяти ма́лого, – довольный собой захихикал Захарыч, продолжая вглядываться в окно. 
Но одного лицезрения белого покрывала за окном ему оказалось мало. Накинув на плечи фуфайку и сунув босые ноги в валенки, в одном исподнем он вышел из хатнего тепла на волю. С удовольствием подышал полной грудью «новым» воздухом, наклонился, пощупал глубину пороши, смял снег в ладони, понюхал его, и даже малость пожевал. Затем выпростал из-за полы фуфайки голую руку и запрокинул вверх лицо. Постоял так в полной темноте какое-то время…
– Вроде перещукаить? – с сомнением вопросил старик самого себя, ещё немного выждал и утвердился, – ей-ей перестаёть, реденький уже. Добро́! Может статься, по утряне и следок… хоша б один, да сыщется.
Захарыч, выйдя из тепла налегке, поёжился от пробравшегося к телу холода, запахнул фуфайку и вернулся в дом. Немного успокоившись, снова прилёг, поразмышлял – в какую сторону от деревни податься в поиске охотничьего фарта, и только тогда его, наконец, сморило. Но много ли сна старику надо? Оставшихся до полного рассвета пяти часов ему с лихвой хватило, чтобы и выспаться, как следует и, заблаговременно проснувшись, не спеша одеться, затопить печь, нехотя выхлебать миску вчерашних щей, собрать нехитрую пайку себе на обед, вынести сваренную вечером и уже остывшую овсянку собаке, отмести от входной двери в хату снег и сделать ещё множество мелких, вряд ли столь и нужных в его необременительном хозяйстве дел – просто чтобы время убить хоть с какой-то пользой.
Рассвет, как и всегда в эту пору, тянулся, словно без меры гружёный воз в гору. Достаточно хорошо зная, что по первому снегу охота может вообще не заладиться, хоть с утра на неё иди, хоть с обеда, Захарыч, тем не менее, не стал дожидаться полного развидка, не выдержал. В последний раз зайдя в хату и, убедившись, что угли в печи уже «дошли», старик полностью прикрыл вьюшку, заставил припечек жестяным заслоном, подпоясался поверх фуфайки патронташем, кряхтя, с трудом одолел вторую лямку «сидора», подхватил уже стоящее у порога ружьё, запер свою хатёнку навесным замком, повесив ключ тут же на виду, спустил с цепи Дуная и, миновав огороды ближних своих соседей, растворился в предрассветных сумерках.
                                                                Гл. 5    ОХОТА
По пути почти рассвело. Но старый охотник уже не торопился. Заяц побаивается первоснежья, и, чувствуя его приближение, может таиться на лёжке по несколько суток, не выходя на ночную жировку. Найти его в этом случае чрезвычайно сложно: нет следов – нет и дела. Но если снегопад прекращается в полночь – редко, но бывает, что какой-нибудь ушастик не выдерживает и покидает свою лёжку для кратковременной жировки под самое утро. А лисица, та вообще на снег никакого внимания не обращает, брындает в поисках добычи ночь напролёт, так что в случае невезения с зайцем рыжую-то кумушку Дунай должен запросто раскрутить. На это и рассчитывал Захарыч, минуя ольшаник и ферму, возле ворот которой копошилось несколько баб, первыми закончивших утреннюю дойку. 
– Кому ишачить всю жизню день и ночь… ни тебе выходного, ни тебе проходного, а этому лешему старому – знай, только бы в лес свой тягатца, – в сердцах бросила одна из них, заметив сутулую фигуру Ветлугина, бредущего вдоль изгороди скотского выгона. 
Остальные бабы вслед за напарницей обернулись в ту сторону.

– Та не… На охоту, видать – ружжо з-за плеча торчить… Мой дурень, глядит-ко, тож не усиди́́ть, поволочётца сёдни… еси проспитца от вчерашнева, – попыталась вторая смягчить предыдущую реплику.

– Хиба́́ ж то работа? Небось трудодня твому́́ гультаю не выпишуть за то, что снег в лесе дарма месил… Не была б я вдовая, сроду б свово мужика етой ерунденью займаться не пустила, – не сдавалась первая.

– И мой… ни свет, ни заря железку свою на плечо, Валетку сцепил и – поминай как звали. Хоть и не гультай, сама знаиш, – возразила третья.

– А по мне, бабоньки, хай лучше мужик в лесе дурь выгоняить, чем к бутылке лишний раз приложитца, – подытожила самая старшая из них, – а то мой вон: ни в охоту, ни в работу, с утра до ночи киря́л. На десять лет, гляди, за Ветлугина молоде́й, а уж пятый год как на погосте, сгорел от самогону. 
Бабы примолкли, задумавшись каждая о своём, наболелом.
Не всё из этого бабьего пересуда услышал старый охотник, но что вынужденно пришлось – воспринял с невольной обидой. Вспомнилась покойная супруга, женщина тихая и безропотная. По сиротству своему уже с малолетства надорвавшаяся в работницах, до времени скинувшая их первенца-мальчишку и больше, сколь ни старались оба, уже не способная к бремени. Всю свою жизнь прогоремыкалась в тяжкой крестьянской работе, в скудости деревенского жития  и постоянном ожидании своего Ивана – то с войны, то из леса, но никогда ему не перечившая, ни в чём его не попрекнувшая. Да и он ей старался особо не досаждать. Нет, ну с разными там приезжими, начальством и охотниками по молодости выпивать-то приходилось, не без того. Но чтобы свару и грызню в доме затеять, этого не было. А что хозяин из него никудышный – это так… Тут он отпираться не станет – чего нету, того уж и не будет. Опять же работа такая: к лесу, как и к земле, как и к любому другому делу надо приложиться без остатка, только тогда выйдет толк. Ведь не за грамотки эти, благодарности и скупые премиальные он сутками пропадал на работе. Время и совесть того требовали. Хоть по первости эти картонные фантики пуще жалованья подстёгивали. Как же: никому ничего, а ему – Почётная Грамота! Ходил – грудь колесом, наградами этими бумажными гордился. Это потом уже привык… Так и жили: как получалось и как могли. Без воровства и лихоимства, ясное дело – бедновато. Зато покойно. А что на охоту, бывало, збега́л из дому чаще возможного, так это на потребу души. О ней тоже заботу поиметь надо. Как грешника – каяться в храм, так его всегда в лес тянуло. Как супротив тяги этой устоять? И – зачем?..
Захарыч с досадой отмахнулся от нахлынувших дум, остановился, поправил сползший с плеча ружейный ремень и поискал глазами Дуная. Не увидел – широко в полазе ходит выжлец, его в начале дня скорее услышишь, чем увидишь. Следов-то не особо… Как обычно после первой в году пороши: парочка белок, куница напетляла, да одна прямая, деловитая лисья строчка. Эта, похоже, не из местных, далеко нацелилась, никуда не сворачивает, на мелочи не отвлекается. И русачьих жировок, что обычны по быльнику за фермой, пока не видать. Да вот и след Дуная, он допрежь хозяина проверил этот кусок неудобицы и направился через ольшаник вглубь леса. Как будто смекнул: нет зайца серого, что ж – поищем белого. И то верно, беляк скорее отметится. А без смекалки-соображалки, какая ж у гончей будет добычливость? Ясное дело – никакой. Ишь ты: и лису-дальнебойщицу не стал пёс добирать, провёл немного, убедился, что она здесь только в гостях побывала, и – прямой наводкой в быльник, русака глянуть. Да и там, вишь ты, нет фарта… 

Захарыч обминул конец ольшаника и тоже углубился в лес, прикидывая по ходу, где вероятнее всего может произойти подъём беляка. Не иначе, как в старом ельнике, решил он, и заторопился на известный ему надёжный лаз – единственную неширокую перемычку, разделяющую еловое урочище. Только и успел туда добрести – тишину, царствующую в ельнике, взорвала яростная помычка Дуная, побудившего-таки беляка, и поначалу на одной ноте сплошного зарёва, а позже с более редкой и протяглой отдачей низкотонального могучего голоса, более похожего на стон, пошёл гон. 
То, что это был заяц, старый охотник определил сразу же, даже не перевидя ни самого гонного зверя, ни его след: в отличие от работы по лисе низкий баритонный голос Дуная в этом случае отличался более частым тембром, перемежаясь после редких перемолчек характерным азартным зарёвом, реже – кратковременным высокотональным заливом, если гон начинался «по зрячему». 

Беляк оказался ушлым и недолго ходил в километровом пределе от места подъёма, в скором времени уведя выжлеца на целый час со слуха куда-то в толщу ельника. Затем-таки вернулся к своей лёжке и стал мотаться, часто западая, на более или менее предсказуемых кругах, но по непроглядной и непроходимой густёжи, никак не желая отметиться на перемычке, где его нажидал охотник. 

Захарыч, предвидя по характеру хода беляка, что дело затянется, щадя свои ноги и поясницу, давно уже сидел на крепкой жердине, прибитой им же между двух елей в один из межсезонных периодов специально для таких целей, уж очень верным во всех отношениях был лаз на этой перемычке среди густого ельника. Сидел, внимал яркому гону и любовался живописной картиной ближайших ёлок, припорошенных белыми шапками первородного снега.
Что-то зашуршало вверху и на охотника посыпалась древесная кухта вперемежку со снежной пылью. Захарыч поднял голову. Прямо над ним, на еловой ветке замерла ещё не полностью утратившая летнюю рыжину́ белка. Она настороженно рассматривала неподвижно сидящего человека, периодически подёргивая круто поставленным пушистым хвостом и синхронно при этом «цокая». Всем своим рассерженным видом зверёк выражал крайнее недовольство вынужденным соседством, не желая покидать слишком ко́рмную, богатую на спелые шишки ель. Старик питал к белкам слабость, уважая за непоседливое трудолюбие и считая их наравне с клестами и дятлами основными распространителями и сеятелями хвойного леса. В молодости у него жила шибко попорченная куницей и подобранная им в лесу белочка, чудом выжившая под его домашним приглядом. Впоследствии она сделалась настолько ручной, что уже выхоженная и выпущенная на волю, продолжала жить вблизи его хаты и постоянно сопровождала в лесу, когда «поверху», а надоест – сидя на плече у своего покровителя. А эта была дикой и к тому же донельзя сердитой. Своим сварливым поведением она очень походила на человеческий женский аналог, и этим так расвеселила старика, что тот, наблюдая за ней, несколько раз не удерживался от беззвучного смешка́. Между тем звуки гона стали нарастать, приближаясь к перемычке. Белка замерла, прекратив своё стрекотание, затем стремительно переместилась вглубь еловой кроны. Захарыч, всё ещё сохраняя на лице добрую усмешку, снова переключился на работу собаки. Дунай голосил уже вдоль перемычки, но зайца в густом еловом подлеске старик так и не рассмотрел. Гон прошёл мимо и, ненамного отдалев, резко повернул вспять. Беляки имеют обыкновение проделывать такой маневр перед пересечением открытого места. Теперь – смотреть в оба! И точно: не прошло и минуты, как в пределах убойного выстрела на лазу появился довольно крупный, голенастый, ещё не полностью перелинялый беляк, который, замерев на мгновение перед перемычкой, в несколько высоких прыжков уже почти успел пересечь её, как грянул выстрел…
Охотник скормил хорошо потрудившемуся выжлецу заячьи «пазанки», упрятал зайца в «сидор», свистнул лижущему заячью кровь на снегу Дунаю, и двинулся дальше. Охота продолжалась. Захарыч рассчитывал взять за день ещё и лисицу. В прошлом сезоне он удачно поохотился в этом еловом урочище, добыв из-под гона полтора десятка лис. Да и Дунай, что уже не раз замечалось за ним, с утра отдавая предпочтение зайцу, и дав возможность хозяину добыть его, имел обыкновение по второму заходу искать именно лисицу. Что вскоре и случилось: не пробыв и полчаса в полазе, выжлец вдруг яростно помкнул в глубине ельника и, гон, споро отдаляясь, через пару-тройку минут сошёл со слуха. Захарыч по прямолинейности гона сразу понял, что рыжая бестия уведёт собаку к старым норам, в одной из которых, скорее всего, и сама когда-то появилась на свет, но сразу не понорится, а часок-другой помотает собаку по ельнику в надежде оторваться. Не получится – тогда уж прямиком устремится к норам. До них, прикинул Захарыч, минут сорок неспешного хода, так что он вполне успеет добраться до привычного лаза перед норищем и перенять зверя. Всё было просто и понятно. Немалый охотничий опыт и доскональное знание угодий своего бывшего обхода давали возможность старому охотнику без долгого обдумывания вырабатывать стратегию своих действий применительно к любому гонному зверю.

Но на этот раз всё вышло по-иному…
Гл. 6    РОКОВЫЕ  СЛЕДЫ
Норы находились в глубине ельника, но Захарыч, поразмыслив, решил словчить – не продираться напрямую по еловой густёжи, где поминутно нужно было бы кланяться  сухим и колючим нижним  ветвям, а идти по границе с чистым сосновым лесом. А как раз напротив старых нор – подойти к ним уже ельником: годы диктовали пожилому охотнику необходимость экономии времени и сил. 
Однако, не пройдя и половины прикинутого в мыслях расстояния, Захарыч ещё издали заметил на чистом снегу поперёк своего пути полосу крупных следов, сразу заподозрив в них неладное. Следов оказалось трое, один – крупного лося, двое других – людей. То, что зверь двигался своим обычным размеренным ходом, значило только одно – его пока скрадывают. Судя по обувке, один браконьер был из своих, деревенских – такие характерные, без подошвенных протекторов следы оставляются самодельными резиновыми бахилами, надеваемыми на кустарно шитые суконные бурки. Второй – в стёртых кирзачах. Захарыч, как бы это ни было досадным, принял решение бросать свою охоту и  помешать браконьерам. А не успеет – так хоть накрыть с поличным. Он проверил пальцами свежесть следов и убедился, что успеть должен: лось прошёл перед рассветом, а людские – совсем  свежие. Но поторапливаться в таком деле всё равно не лишнее. Он скорым шагом, а где и трусцой, продвинулся вдоль следов с полкилометра, вычислил, что лось тянет к Лукиному Бору и, оставив следы, начал напрямую среза́ть до Бора расстояние. Даже по прямой не близкий свет – около десятка вёрст отмотать нужно. Лукин Бор с некоторого времени стал излюбленным местом для кормёжки лосей. В прошлые годы лесник Ветлугин отводил в этом перестоялом по возрасту сосновом урочище делянки для лесозаготовок. Расчищенные от ветвей вырубки уже через год  зазеленели от пробивающейся ровными рядами молодой сосновой поросли. За считанные годы эти посадки поднялись в человеческий рост. Кору с молодых сосёнок в Лукином Бору повадились обдирать лоси, повреждая и частично портя хвойные деревца, но молодая сосновая кора, наряду с осиновой – их привычное лакомство, и тут уж ничего не поделаешь. Поэтому расчёт Захарыча застать сохатого именно в этих посадках был беспроигрышным.
Старик успел вовремя. Он застал сохатого на первой же бывшей вырубке. Тот своей тёмно-бурой горбатой холкой виднелся из сосновой зелени, почти полностью скрывающей его. Иногда мелькали над верхушками сосёнок и концы лопатистых рогов – лось спокойно кормился. До зверя было недалеко, с сотню метров. Захарыч, не скрываясь и шурша раздвигаемыми хвойными ветвями, двинулся прямо на зверя. 

– А ну брысь! Пошёл отсюдова, пока ще цел, – как можно громче крикнул на ходу старик и помахал над сосёнками поднятым ружьём.

Хотел и выстрелить вверх, но определив по шуму движения, что бык в панике убегает, решил, что и этого достаточно. Теперь к нему уже и скрадом не подойти – будет настороже и сможет вовремя уйти. Захарыч заметил, что рогач был не один – мелькнули спины и нескольких убегающих лосих. Оказывается, здесь было целое стадо. Старик довольно вздохнул и стал выбираться из посадки.             
– Ну, пенёк старый… Што ж ты вытворяиш, гад? Ни себе, ни людя́м! Как собака на сене… – услышал вдруг Захарыч у себя за спиной сиплый голос. Старик обернулся, но успел заметить, и то всего на мгновение, только мелькнувшую в густой посадке рыжую шапку и узкое небритое лицо незнакомого малорослого человека. В гуще сосёнок, чуть правее, мелькнула теперь уже чёрная шапка. Кто-то другой, грузный, крупнотелый, бормоча ругательства, продрался сквозь заросли, вышел на небольшую чисти́ну отставших в росте сосёнок и, увидев стоящего на другом конце её Ветлугина, изменился в лице, невнятно ругнулся и, согнувшись, пятясь, снова скрылся из виду. Захарыч нисколько не удивился, узнав в браконьере своего ближайшего соседа, Тимофея Рябова, человека беспутного, в подпитии довольно скандального, а по жизни – трусоватого, завистливого, жадного, несколько лет тому назад вернувшегося в деревню из «лесоповальных» северных краёв за воровство колхозного телёнка.
– Тимоха? – скорее утвердил, чем вопросил Захарыч. – Толку-то ховатца, коли вже спо́́знан? Выходи на ви́дное, раз так. Потолкуем… И напарничка свово заодно зови, тож вон прячитца… Не признал я по-стариковски, кто таков… А ну, выхо́дьте, мужики, кажи́те свои морды воровские!    
– А ни пайтить тибе, дед, к едреней фене! Ты што нам за начальник у божим лесе? Чё хайло раззяпил, а? Те чё нада-та? – последовала реплика незнакомого Ветлугину сипатого голоса из-за плотной стены сосёнок.
Но никто из браконьеров выйти на чистину по-прежнему не осмеливался.

– В сам-то деле, Захарыч… Ишёл ба ты своей дорогой. Откудова тока и взялся. Такова зверюгу подпугнул, эх-ма… Мяса б до весны… – заканючил Рябов, всё ещё прячась.

– Ша, Тимох. Цыть! – оборвал его на полуслове сипатый. – Раскудахтался, как фраер дешёвый перед «кумом». Хто он у вас тута – обчествинный лягавый? И што он ваще́́ вида́л? Ничё ж не видал. Биздаказуха полная… Ты чё, дед, видал? Мы, мо́́жить, тута на прогулке. Гуляли проста… Безоружные мы… Поня́́л, ай не, хрен старый?
– Старый, али как… но, што надо увидать, не слепой – увидал… И ду́мку вашу збраконьерничать засвидетельствую, иде надо. Не мои ли патроны с пулями, что давеча клянчил, думал спользовать на лося, а, Тимоха? Слыхал я, ты кабана свово картеччю свалил…  Придётца заявить на тебя: ружьё-то давно по хулиганке отобрали, а всё одно – браконьерство не оставляешь. А у дружка твово – ружьё законное ли? А хоть и законное, дозволу на отстрел лося всё одно нету – факт! Там пущай и разберутца с вами. А безобразничать в лесу не дам! – повысил голос Захарыч, – говорю: выхо́дьте ободвое, не́́ча ховатца.
За сосёнками молчали, видно, озадаченные таким напором старика.

– А ить он могёть… сдать нас, чиво доброва, а Тимох? Ишь, буркалы вылупил, питушится… как вродь за им сила, – зарассуждал вслух сипатый голос. – Отпусти такова с миром – беда… Да и ты, гнида ссыкливая, еси што, сходу расколисся, а мине ни с руки разборки ваши. Ща вот кончу деда, и всех делов-та!
– Да ты што, Хорь, белены об… я на мокруху… я не…
– Ша базару! Пасть захлопни, говнюк! Теперь и пода́вну мочкану, раз погоняло моё спалил, козлина.
Перед взором Ветлугина в сосновой гряде шевельнулась мохнатая ветка, и оттуда грянул одиночный выстрел. Старик охнул и, роняя ружьё с прострелянного правого плеча, упал на спину. Захрипел, пошевелился, откинул с раны левую руку, зашарил ею, марая  кровью снег.

– Теперя добивай его, Хорь, вишь – шевелитца, – нервным фальцетом заверещал Рябов, –   не оклемался б посля́, не ровен час... Тады точна хана нам ободваим. Стре́льни, грю, ще разок.

– Добить для верности, само собой… надоть, – криво усмехаясь, спокойно просипел тот, – то́́ка… на вот… ты, Рябо́й, и добей.

Тимофей Рябов замотал головой, отступая назад и не соглашаясь, но под колючим взглядом своего дружка остановился и нерешительно принял в дрожащие руки двустволку.
Через несколько секунд раздался ещё один выстрел. Почти в упор… 
Гл. 7    ПОИСКИ  ХОЗЯИНА
Дунай давно ждал хозяина. Лиса после двухчасового настойчивого и паратого гона свернула к старому норищу и ушла в один из его крайних отнорков. Пёс долго возился с мёрзлым грунтом, пытаясь откопать из-под земли рыжую чертовку. Он развоевал целую ямищу, погрыз в щепу корни деревьев, мешающих раскопкам, старался на совесть, но до лисы так и не добрался. Оставлять зверя злобный и вязкий выжлец не собирался. Поэтому, убедившись, наконец, в тщётности своих усилий, он улёгся возле изрядно порушенной норы и стал ждать подмоги, изредка рыча в её стойко пахнущее лисой чело. Но хозяин почему-то долго не появлялся. Слишком долго. Уже начало вечереть. И врождённую вязкость постепенно сменила тревога. Дунай заскулил в отчаянии, подошёл к норе, принюхался – лиса всё ещё была там, под землёй. Он порычал в её нутряную тёмноту, обильно помочился на край норы и подрал когтями задних ног мёрзлую землю, швыряя её комки в сторону лисьего убежища. Что ещё могла обозначать на собачьем языке эта «визитная карточка», как не послание отсиживающемуся под землёй недругу: «Недосуг мне нынче. Дела. Сидеть и не рыпаться. Скоро вернусь и накручу твой рыжий хвост по полной»…

Так или, может, не совсем, но, покончив с «обязательными формальностями», Дунай покинул нору уже с осознанием исполненного долга.        
 Повинуясь врождённому чувству направления, этому своеобразному компасу в голове, пёс при возврате с гона никогда не придерживался своего следа и не двигался  «в пяту». Он пересекал «целину» леса напрямую, а если попутствовала дорога, то бежал по ней, но обязательно ориентиром при этом служило место подъёма зверя, по которому он работал, или лаз, где он в последний раз видел хозяина.

Выжлец пересекал низкие жи́лины ольховых лощин вблизи полос ельников, чистины старых захламленных вырубок с уже поднявшимся густым подлеском, узкие плешины рукотворных полян, захламленных кучами давно усохшего валежника в сплошном массиве припудренного белым покрывалом хвойного леса. Багряный силуэт гончей собаки то мелькал среди стволов редкого сосняка, то пропадал на время среди буреломных завалов или густой чащобы мелкого подроста. Нигде не задерживаясь, Дунай быстро сокращал расстояние, добираясь до старого ельника, где он натёк на свежий лисий нарыск. 

Хозяина на перемычке среди ельника пёс не обнаружил. Оставался только изрядно поостывший его след. Дав круг по ельнику в районе перемычки и убедившись в отсутствии более свежих следов хозяина, Дунай вернулся и стал добирать его по старому следу. Чутьистого гончака нисколько не смутило, что «родной» след ненадолго затерялся среди каких-то «чужих», пёс решительно и уверенно догонял почему-то ушедшего в сторону от «их» охоты хозяина…

                                                              Гл. 8    СТРАШНАЯ  НАХОДКА
Дунай ещё только приближался к крайней сосновой посадке Лукиного Бора, как по тревожному крику нескольких соек уже почувствовал характерную ауру смерти, причём – человеческой смерти. Это тревожное предчувствие сдержало и замедлило его быстрый аллюр по следу хозяина. 
 Уже настороженно приближаясь к чистине низкорослых и редких сосёнок в посадке, Дунай увидел неподвижно лежащего на снегу  хозяина, но привычный его запах мешался с запахом ещё незастарелой крови. Это напугало и вовсе остановило его…
Дунай в крайнем смятении заскулил, лёг на снег и с опаской стал ползти. Дополз, ещё раз скульнул выжидательно и осторожно ткнулся носом в откинутую на снег левую руку хозяина. Пахнущая кровью ладонь была безжизненно холодной. Таким же неподвижным и безжизненным оказалось и его лицо, лизнув которое только один раз, пёс тут же пугливо отпрянул назад…

 Он всё понял. Он знал, что смерть – это всегда неподвижность и холод. И ещё он понимал язык запаха. Весь воздух вокруг лежащего хозяина был пропитан запахом смерти. Но знать для верной и преданной собаки – ещё не означает поверить. Дунай не хотел верить в смерть хозяина. Это было для него так неожиданно. Он не был готов к этому и не мог легко смириться с этим. Не переставая жалобно скулить, выжлец то лизал  лицо и руки, то царапал когтями передних лап бездыханное тело хозяина, то тянул зубами за одежду, пытаясь  расшевелить, разбудить, заставить очнуться… Но всё – тщётно. Дунай взревел – коротко, дико и пронзительно, и была в этом вопле высшая мера отчаяния, продиктованного такой внезапной и крайне болезненной для психологии верной и преданной собаки потерей самого близкого для него существа. 
Запахи былого присутствия здесь других людей Дунай уловил ещё при подходе, но ему было поначалу не до них. Но они были здесь, эти чужие люди, и пёс, спустя некоторое время, уже  уверенно связывал их следы со смертью хозяина. С поднятой на загривке от закипающей злобы шерстью  он тщательно обнюхал следы двух чужаков, запоминая их.
Дунай пролежал всю ночь рядом с телом хозяина, положив свою голову на его откинутую руку. Что при этом мог чувствовать, и как переживал свою невосполнимую утрату этот гончий пёс – ведомо только ему самому. Но на исходе ночи вся накопившаяся мука, вся тоска и боль этих переживаний вылились в таком надрыве протяжного и душераздирающего воя, что он, адресованный небу, как единственная жалоба, долго ещё вис в пространстве, проникая в глубину леса далеко за пределы Лукиного Бора. 
К утру снова пошёл снег. Он густо падал крупными хлопьями, непроглядной пеленой отгородив охраняющую мёртвое тело своего хозяина собаку от всего леса.

                                                            Гл. 9    ТРЕВОЖНАЯ ВЕСТЬ


А в деревне косная жизнь, не шибко бередимая изменениями и новостями, шла своим размеренным чередом. На другой день никто из оказавшихся проходом или первым в том году санным проездом вблизи хатёнки старика Ветлугина не обратил внимания на нетронутость свежего снежного покрова возле её входной двери, отсутствие утреннего дыма из печной трубы и вечернего света в двух окнах. 

Незаметно пролетели ещё одни сутки. А на третий день после первоснежья деревню всколыхнула тревожная весть. Стариков она потрясла, видавших виды мужиков озадачила, а женскому составу всех возрастов и немногочисленной ребятне дала пищу для разговоров, догадок и предположений. Весть эту принёс к полудню мужичок-охотник, живущий в соседней деревне, такой же захолустной и затеренной в лесах. В округе его больше знавали не по фамилии, и для малого и для старого он был известен едино – Кузя-печник. Судя по неряшливости одежонки и давней небритости впалых землистых щёк, был он изрядным, невзирая на немалые уже лета́, выпивохой, хотя дело своё печное справлял без людских претензий в любом виде. После посещения родни ему пришлось снова, дыша сивушным перегаром неустоялой самогонной браги, пересказывать уже неоднократно изложенное ещё и встреченным возле колодца бабам. Пребывая в подпитии, говорил он тягомотно и несвязно, часто путаясь в собственном рассказе.

– Так што, лесник ваш старый… Иван Ветлугин – у лесе-то – тово… как говоритца, царствие небесное… приставился. Третьего дня, значить, по первому снежку, я… брехать не буду, на охоту не попал – отходил посля… хворал, во́щим… похмелялся, да у кума отлёживался от старухи своей. Кум как раз горелку гнал, ну мы и… А баба моя, карочи… злющая она на энтое дело, стирьвозная. Да все вы, сороки, таковские, язви вас…
– Ты уж давай, сказывай по делу, коли начал, не отвлекайся на посторонности свои беспутные, – разом загалдели женщины.

– Ну во… я и говорю – чисто сороки. Я – слово, оне – десять. Ще и коромыслом норовять заехать по загривку! Замахваитца она тута… Вы, бабы, не сбивайте мине,  стойте смирно и слухайте по порядку, а то я и сам собьюся. Ага… Самогнёту мы тогда выжрали с кумом… Ну, тиха, тиха, чиво опять загалдели. Што в курятнике, ей-бо. Слухайте да́лей. Я у кума ночевал, к своей – ни ногой. Зашибёть, коли выпимши прихоиш. А сёдни надумались на охоту с кумом, проспались посля́ похмелки-то. Чё ж – пороша, то да сё… А ружжо – как мине взять из дому? Во, то-то и оно, што загвоздка: я ж три дни, как у кума, непросыхаючись… А моя на стрёме, ждёть мине, значить – сказнить. Ну-таки дождалися по утряне: тока ето… гадюка моя в сарай корову доить, я – шасть в хату, за ружжо и ходу. Видитя, да чиво вы, вражины, нас, мущинов, доводитя: у собстьвинную хату нада крастися, што тэй зло́́дей! 
– И правильна! Я б такого вот анкаголика и на порог ба не пустила, – не выдержала одна из слушательниц. 

– Та не встревай ты, Зина, дай послухать. Заимей свово́ по́́перва, а уж посля не пущай, – отмахнулись от молодицы более зрелые её товарки, – ты давай, продолжай, мил человек.

– Об чём это я… Сбили мине то́ка с панталыку… кудахчитя тута, – растерянно заозирался мужичок, скребя пятернёй рыже-пегую щетину недельной давности на худом лице.

– Так о Ветлугине ж на́шинском. Помёр, говоришь, а иде-чиво – не понять. В лесе, что ль? Говори…
– Та в лесе, в лесе, иде ж ище-та. В Лукином, в посадке лежить – мертвей некуды. И када усоп – тож не понять: снегом ла́днова присыпанный. А собака евоный, рыжий, ахотницкий – ни пущаить, ки́даитца, што вовчарюга. По ём, по собаке, и здагадалися мы с кумом, хто да што… Ветлугин, значить, ваш – он и есть: тока у иво гончак сто́ящий – с городу! Кум подбивал мине: отловить ба, грит, кобеля надоть. По зайца́м, бают – цены иму нема. Покойнику-то уж всё одно, отбегал своё, старый. Охолонь, я грю… ку́му-то. Гляди, штоб тибе самово кобелюга тута не зловил – злющий жа, што дьявол. И – здоровый, с телёнка ростом. А то, чиво добрава, без порто́в из лесу обо́дваим мотать придётца. Осидлаить такой – враз протрезве́иш. Не-е, грю, кумец, так дело не пойдёть. Хоша и вреднючий был… покойник-то, в лесе нашего брата, охотника, бывалоча, хужей всамделишнива милицанера зама́л. Тоя низзя, етая не можна… Из нашей деревни тож прихватывал по охоте немало каво́. А всё ж – человек. В смерти все ровные делаютца. Так што, давай-ка, грю, смыватца отсель. Отправил кума домой, а сам в вашу деревню попёрся. Сообчить-то людя́м надоть? Вот и я грю – надоть. А от Лукинова Бора, што до нас, што до вас – один хрен. По́перву, канешна, к свату свому́, Василю Дюжеву, завернул. Обсказал всё как есть. Заодно и помянули упокойничка… чем бог послал. Тепеча вот вам доклада́ю. Так што,  ваш человек – вам и меры прыма́ть: из лесу вывезти, похова́ть по-людски, и всё такое протчее, што при этим полагаитца. Ну, бывайте, бабоньки, вон и сват мой на кони́ от хвермы вывернул, он у вас тута в авторитетах хо́дить, завхвермер, мог ба и другова каво из мужиков послать, а, вишь ты, сам вызвался. Малайца, сваток! Ну ничо… Покажу, иде упокойник в лесе обретается, пособлю погрузить, а до дому уже пёхом к своей карге – вини́тца. А повинну башку, знамо дело, не секуть…
Разговорчивый Кузя-печник бросил на сено подъехавших саней своё одноствольное ружьё и повалился туда сам. Рыхлый лицом и всем сложением, поэтому выглядевший старше своего сорокапятилетнего возраста, заведующий местной фермой Дюжев Василий, хмуро окинул хмельным взглядом женщин, стоящих возле колодца, отпустил вожжи и нетерпеливо перебирающий ногами жеребчик сам рванул с места. 
Бабы посудачили между собой и разошлись по домам, верно рассудив, что их оборотистый Василь уже распорядился обо всём необходимом, кому счёл нужным.
Ближе к вечеру полдеревни собралось возле Ветлугинской хаты, дожидаясь привоза почившего вне её стен хозяина. В мирных разговорах односельчан сквозила единая мысль: вроде ничем серьёзным не хворал человек, рановато помер, мог бы ещё пожить с десяток годков, да, видать, сердце прихватило прямо на охоте… Толклась среди людей и жена Тимофея Рябова, Нюрка, худая и сутулая бабёнка, с мужем обычно сверх меры сварливая и жёлчная, а на людях – неприветливая и неразговорчивая. Но сейчас её как подменили, она заискивающе льнула ко всем, к месту и не к месту хуля́ радикулит, которым вот уже неделю мается её мужик, не способный самостоятельно «да́́йжи с кровати встать по малой нужде»…
Однако, не дождавшись Дюжева до позднего вечера, народ потихоньку стал расходиться по домам.
Гл. 10    СЛЕДСТВИЕ

На утренней дойке следующего дня заведующего фермой тоже не оказалось на месте. Но обошлись кое-как. На бумажке, кто из молодых доярок «пограмотистее», учли и молоко и корма, но непривычное отсутствие «старшо́го» породило в деревне первые нехорошие слухи. Каким бы вороватым плутом ни был Дюжев, но без него – никак, он и в запое находясь, чуть ли не на карачках приползал на работу всегда ко времени и дело своё учётно-командное блюл исправно. Чуть позже от дюжевских домочадцев деревня узнала, что вернулся, мол, хозяин из леса уже по темноте, и опять же вдвоём с Кузей – тот так и не попал в свою деревню и ночевал у них. Не удалось сразу им подобраться к трупу Ветлугина, собака продолжала сторожить покойника и вела себя отчаянно и злобно. Кузя-печник стрелял в воздух, чтобы отогнать сбесившегося кобеля. Но это не помогло, пришлось стрелять в снег прямо перед псом. Василь настаивал на том, чтобы вообще застрелить собаку. Да Кузя упёрся: в такого завидного гончака ему, видишь ли, грех стрелять. Задел дробью, нет ли, но кобель после последнего опасного выстрела отступил и сгинул в посадке. А как взялись за покойника, чтобы на сани положить, сверху снег на трупе потревожили, а на фуфайке – кровянка ледяная и две дырки от пуль… «Убивство», стало быть. Поехали в лес сваты оба хмельные, да по пути ещё добавляли, а как увидели такой оборот – дурь из них в одночась выскочила. Решили оставить всё как есть, а утром ехать в сельсовет с докладом. С трупом-де ничего не сделается – морозец ладный, да и сторож при убиенном надёжный, не даст воронью безобразничать. Кузя, правда, струхнул не на шутку, всё порывался идти к себе в деревню, там, дескать, баба его уже со скалкой дожидается. Но Василь не пустил, рассудив, что раз Кузя был на охоте с кумом, и при ружьях, то теперь они свидетели обнаружения и, ещё, не дай бог, в подозреваемые могут угодить… В общем, как наперебой закончили рассказывать домашние Дюжева, настоял Василь до приезда милиции свату быть при нём, а рано утром поехали они на лошади в село, где и колхозное правление, и сельсовет, и лесничество и всё местное начальство. 

Вернулись оба свата к обеду, а вскоре на «козлике» с брезентово-ребристым верхом в деревню прибыл следователь из районной прокуратуры вместе с участковым милиционером, Петром Звонарёвым. Участкового, с простоватым, плохо выбритым лицом, в неряшливой, заношенной и засаленной милицейской форме, но разбитного и уверенно держащегося на людях старлея, хоть и не частый был он здесь гость, в деревне кто только не знал. А вот пожилого и дородного следователя в круглых очках на одутловатом лице, при кожаной папке с застёжками, одетого по-городскому в короткое серое драповое пальто со смушковым воротником, пыжиковую шапку лодочкой, диагоналевые чёрные галифе и обутого в фасонистые, тонкого белого войлока бурки с отворотами, люди здесь видели впервые.  Машина вместе с шофёром была оставлена в деревне возле дюжевской хаты, а сам Василий с Кузей-печником, следователем и участковым уже на двух санных подводах отправились в лес на место происшествия.

Деревня вновь забурлила пересудами, подзатихшими только к концу дня в ожидании новостей посвежее. 

По бывшему леснику никто слёз не проливал. Родственников у него не было, друзей он не нажил, доброжелателей в своей деревне – по пальцам пересчитать. Мужики – те больше отмалчивались. А бабам языки всё равно не укоротишь, достаточно двум-трём собраться в кучу.  

– Раз сам не здох, а убили, то и подело́м, хрычу старому, он жа в лесе, што собака на сене: ни себе, ни людя́́м… 
– А которых и шибко обидел. Раз на пенсии, так и сиди себе, не рыпайся. Видать, каво-то зацепил, оно и… отрыгнулося.

– И не говори, соседка, вон мужика мово уже с наготованным лесом Ветлугин застукал, когда ещё в лесниках ходил, а лес-то не выписан… так штрап по суду годов десять с нас удерживали. Вообче посадить  грозилися. А нам сына отделять надо было, иде ж гро́шей стольки наберёсси постро́итца, коли на трудодень – сама знаиш…

– А у мово старшева хлопца ружжо летось отнял… Я к нему проситца. Так он – ни в какую: не́чива, грит, летом с ружжом по лесу шастать. Я ему со слезой: детей жа шестеро. Растуть ведь, жрать им штой-то надо, хоть и летом. А што жрать сготовиш на такую ораву – нищимницу с одново щавля да картопли? Так на ей и так круглый год сидим…
– А он чё ж?

– Та ни чё… Талдычить своё: не положено летом и весь сказ. Купляй, грит, в мага́зине. А што в нашем мага́зине с мяснова бываить, окромя консервов столетошних?..
– Ага, ще на октябрьские позапрошлый год селёдку ржавую цельную бочку с сельпа привозили…
– Помню тухлёдку тую… Почитай, год ей давилися. Нихто брать не хотел, так Настя-магазинщица в нагрузку совала: канхветку какую мятую надумаисся дитёнку взять, знацца, бери и селёдину. Было, чево ш… А всё едино полбочки в лопушник Настёна вывернула, свинням нихто не брал – солене́нная… Собаки, и те не растянули, так и тухла тая куча в лопухах… 
– Да, бабы… Ежли с хвермы жменю канбикорма в день не скомунизьдиш, то дома и свинёнка не поднять на одным ботвинни. Да ще мужик… коли с лесу чиво мяснова не разживётца, то и кормись с тово трудодня, как хоти́́ш.
– Во-во… А в лесе Иван Ветлугин сиднем сидел и, как паук муху, твово мужика дожидался.
– Досиделся вже, боле сидеть не буить…
– И грешно, бабы, так ба́ить, да не соромно, а собаке – и смерть собачья!

Возвратились подводы в деревню уже в притеми. На одной из них, прикрытый дерюгой, лежал закоченевший труп Ветлугина. Безлюдная улочка деревни сразу ожила повыскакивавшим из дворов народом. Сани направились к хатёнке покойного. Второпях, поначалу не заметив висевшего на видном месте ключа, хотели сбить нехитрые запоры, но кто-то подсказал и ключ нашли, открыли замок, внесли тело внутрь стылого жила́ и положили, вроде как временно, прямо на стол. Следователь вошёл, неся только свою папку и ружьё убиенного. Вслед за занятыми делом мужиками в хату стали втискиваться и любопытствующие, кто посмелее да понаглее. Даже при слабом освещении единственной в комнате лампочки кто-то рассмотрел на прокурорском чиновнике порванные добротного сукна галифе и полы куцего пальто. Стали шушукаться, показывать пальцами. Хмурый и неразговорчивый следователь, видя, что стал предметом обсуждения, недовольно поморщился, посмотрел сквозь толстые стёкла очков на услужливого участкового и едва заметно шевельнул пухлым пальцем в сторону народа. Звонарёв участливо и оперативно отреагировал на этот жест.

– Так, гражданы… которые сдеся лишние, попросил ба выйтить отсель вон… и не мешать, панимаиш, следствию, – уверенно и властно заявил он толпившимся в пороге людям.

Подумал секунду и уже не так уверенно, косясь на прокурорское начальство, добавил.

– А хто свидетели и… протчие, покамись трошки задержитеся. Это завхвер… Василя Дюжева касаитца и… ты, Кузя, тож останься. Остатние – по домам, не́ча тута дарма́́ ошиватца.

Следователь кивком подтвердил такое решение.

Сельчане, толпясь и наступая друг другу на ноги, нехотя стали выходить из хаты. Но не разошлись, толклись на тёмной улице, заглядывая от неудовлетворённого любопытства в окна, пока участковый не догадался задёрнуть их низкими занавесками. Но и после этого люди остались чего-то ждать, переговариваясь между собой и строя догадки.

В выстуженной за несколько суток хате зря не сидели. Электричество из центрального села к ночи подавать перестанут, а при керосинке – много ли рассмотришь. Следователь достал из папки бумагу, толстую чернильную авторучку, устроился на низком припечном услоне и, пользуясь табуретом вместо занятого стола, за пять минут набросал показания, ничего уже не уточняя у свидетелей обнаружения трупа – за дорогу в лес было время расспросить все необходимые подробности. Написал, то и дело поднося правый кулак ко рту и грея пальцы дыханием, вслух зачитал, спросил у свидетельствующих – имеются ли добавления и уточнения. Таковых не оказалось, наоборот и Дюжеву и Кузе-печнику показалось, что они и половину всех описанных  подробностей не рассказали, так «шибко грамотно» и сжато всё было изложено на бумаге. Следователь удовлетворённо кивнул и размашисто дописал в конце каждого из двух листов «С моих слов записано верно, мной прочитано и заверено личной подписью», промокнул свежие записи листиком промокашки и подал свою авторучку расписаться свидетелям, каждому под своими показаниями. Потом выдернул из многочисленных кармашков своей вместительной папки ещё один листок, маленький, похожий на бланк и, уточнив установочные данные третьего отсутствующего свидетеля, заполнил и его.
– Ну а теперь так, товарищи… Вы, – обратился следователь к Кузе-печнику, – пока свободны. Можете сегодня… как-то уж добираться до своей деревни, можете завтра, если есть где здесь заночевать. В общем, как хотите, но непременно, слышите – непременно вручите вот эту официальную повестку своему… этому, как вы говорите… куму, с кем были вчера на охоте. И разъясните, чтобы не позже, чем послезавтра он явился в районную прокуратуру. Адрес, дата, время явки и номер кабинета там указаны. Мне необходимо и с него снять такие же показания по обнаружению трупа. Вопросы есть?

– Вопро… нетути вопросов, – оробело замялся Кузя, ероша всей пятернёй рыжую щетину на впалых щеках и выступающем кадыке. – Тока вот… спросить хотел – мне, што жа, на ночь глядя до дому бегти, али до завтрева те́́рпить? Я, хоша и при ружже, а штой-то боязно у ноччи… через лес-то. 
– Повторяю, – терпеливо вздохнул следователь, – можете и завтра, но в отношении повестки, всё, о чём я сказал, прошу исполнить неукоснительно и в точности. Благодарю за помощь, и… всего вам доброго.

Кузя, глянув на стол с покойником, деланно скорбно покивал, даже дёрнулся, было, перекреститься, но передумал, нахлобучил на голову свою косматую шапку и, со стуком задев за косяк притолоки стволом ружья, поспешно вышел на волю. 
– Ну а вам, – вперил в безмолвно стоящего Дюжева свои безобразно увеличенные толстыми стёклами очков глаза следователь, – от имени органов выражаю благодарность за проявленную инициативу и… активность в оказании помощи следствию… лошадьми и прочим. Спасибо вам, Василий... э-э-э… простите… да-да – Никитич… если вдруг… ну, мало ли… понадобитесь ещё, уж не обессудьте, прибегнем, так сказать. В дороге думалось, у вас ночевать остановлюсь, чтобы завтра по горячим следам порыться ещё, поопрашивать народ, провести кое-какие другие следственные действия, но… словом, планы по ходу дела несколько изменились. Если только вот участкового… я его в деревне думаю оставить, пустите на ночлег… хотя… ну, в общем, вы, товарищ Дюжев, тоже идите отдыхать. Вам ещё вон с лошадьми, наверное, разобраться надо? И на работу, я знаю, вам рано подниматься. Так что, ещё раз спасибо и до свидания.

Довольный похвалой Дюжев, беспрестанно и согласно кивающий головой, подобострастно пожал протянутую пухлую ладонь следователя и, про себя облегчённо вздохнув, покинул хату, подчёркнуто аккуратно прикрыв за собой дверь.
На улице, плотно окружив Кузю-печника, стояли люди.

– Кузьма, хорош брехню разводить, – шумнул в темноту Василь, направляясь к привязанным лошадям, – слыш ты, пустомеля, пособь вторые сани на хверму спровадить. А то ночевать не пущу, родич хренов!

– Щас я, сваток, народ тута антирисуитца знать, што почём…

Василь отвязал лошадей, развернул их по очереди на дорогу, постоял, дожидаясь свата, но убедившись вскоре, что ждать его придётся долго, привязал к заднику передних саней уздечный повод второй лошади и тронулся в одиночку. Кузя-печник действительно только входил во вкус.

– Карочи, подъезжаем это мы с начальством к первой посадке в Лукином Бору, иде мы с кумом давеча лесника вашего нашли, а ворон, сорок, соек вокруг – хренова туча. Каркають, стрекочуть, а вниз с дерев не слетають. Я враз смекнул, што к чему, и етому, что в очках… как и положено, по супирдинации: слыш, грю, тама возля упокойника собака евоная охотницкая. Не ухо́́дить, сторо́́жить мертвяка. Так вы, грю, товарищ полномоченный, с оглядкой подходьде, куда укажу. Не ровен час ще загрызёть каво с вас. А очкастый… не поймёш ево, покудова ще туды ехали, всё расспрашивал про Ветлугина: што он за человек такой, да была ли, можа, хворь у ево какая чижолая, и всё такое протчее. А тута вроде и не слышить моих вумных указаний, молчить себе. Зато Звонарь наш – молойца: сразу наган вынул, рысковать не стал. Ага… Мы – бли́жай, ближай… Вон уже и трупешник виднеитца, лежить себе, ради́май, иде и давеча лежал. А кобеля возля ево штой-то не видать… Тока следы собачиные кругом на снегу. Ладно… Очкастый первым и полез. Да не успел и на три метра подойтить, как… откель он тока и вывернулся, чёрт рыжий… повалил полномочиннова и давай галихве на ём рвать! Рычить и рвёть, рычить и рвёть! Милицанер наш, Петруха Звонарь – в крик, шумить на собаку, вверх с нагана́ пуляить, а сам с саней не слазиить… Тожа спервоначалу бздунул, хоша и милицанер. Ну, кой-как отбили мы гуртом колобка этого, Звонарь последних два патрона спалил уже по кобелю, да, видать, рука с переполоху дрожала – промазал. Што по мне, так и ладно, за што ж убивать-то, он своё стережёть, с большим понятием собака, за это хвалить нада, а не убивать. Я этого псину ще, можа, случаем спымаю и приручу, мине как раз на охоту надоть. А то – стрелять по ём…
– Што ты, Кузя, всё про собаку… Хто Захарыча застре́́лил – выяснили вы в лесе? Што следователь-то?
– Та што тама выясниш – снег жа двое суток шёл, всё и прикрыло. Был тама ще хто окромя старика, али не было – холера ж ево знаить. А у следователя этого очкастова  хрен што узнаиш, сам всё выспрашиваить, а у ево об чём спросиш – молчить. Тока вот… Отъехали мы с убиенным… ла́дново так отъехали… успокоилися уже, колобок  прокурорский всё разглядывал, ма́́цал дырья на галихве, да на пальте своём, а то ни с тово́ ни с сево́ – поворачивай, грит, обратно! Ну, повернули… Он, значить, моё ружжо у мине отнял и опять к тому месту, иде покойник лежал. Ногами снег расшвы́риваить, ковыряитца в ём… Нашёл! Ружжо из под снегу ногой вывернул. Ветлугинское, видать… И ще штось-таки нашёл, даром што в очках, а глаза́стай. Мелочь какуюсь, я дайжи и не рассмотрел, што то было. Пакетик с кармана вынул и туда ето поло́жил, а пакетик опосля в папку, до кучи к доку́́минтам, значить. И опять колупатца туды возвернулся. Долго рылся, снег перещупал весь, да вроде больши ни бельмеса не нашёл. До деревни вашей без вся́́кова тако́ва ехали. Собака ветлугинский вже нас не зама́л, а перед деревней опять явился, за нами, знать, по следу шёл. Так што, гдесь тута он, в деревне ошиваитца. Эх, спыма́ть ба… да к себе на цеп…
…После ухода Василия Дюжева следователь, достав из папки бланк протокола осмотра места происшествия, минут за пять набросал текстовую часть, промокнул написанное, упрятал документ в папку, погрел руки дыханием, снял очки, поочерёдно протёр стёкла носовым платком, снова водрузил их на нос и подчёркнуто внимательно посмотрел на участкового. Тому не по себе стало от пристального взгляда, и он в замешательстве сполз с подоконника, на котором до этого молча восседал.

– Можа, ще што нада, так я митулем? – с готовностью спросил он.

Следователь поморщился, продолжая рассматривать недоумевающего старлея. 

– Сколько тебе лет, Звонарёв, – неожиданно задал он никак не относящийся к делу вопрос. 
– Дак… сороковник на прошлой неделе разменял. Знатно погуляли с роднёй.
– Погуляли, говоришь, – снова поморщился следователь, – с роднёй, значит… Стало быть, много у тебя здесь родни. И жена есть?

– А как жа. Само собой, и супружница имеитца, – заулыбался Пётр, невольно расслабляясь.

– Хорошая, небось, – продолжал свой нейтральный допрос следователь.
– Да… вроде грех жаловатца. Продавщицей в сельпе она. А што тако́ва, я извиняюсь?

– Что же ты такой неухоженный весь, Звонарёв, если жена хорошая? – в третий раз презрительно стал морщиться следователь. – Экономишь на форменной одежде, что ли? Шинель вся… чёрт знает в чём. Свиней дома кормишь, наверное, не переодеваясь, а? Ты же офицер милиции, лицо и представитель власти, так сказать. На тебя же местный люд смотрит. И что он думает, глядя на такого вот представителя, позволь спросить? Обжился здесь, понимаешь, обколхозился… Руки вон, как у последнего скотника. И свежим перегарчиком от тебя, когда мы ещё в машине ехали, несло. Это как же, а, Звонарёв?
Пётр невольно спрятал свои руки за спину и стоял перед следователем, отводя взгляд в сторону. Бросившаяся, было, в его лицо конфузливая краска медленно сменялась злой бледностью.

– Виноват, товарищ следователь… Руки – да, работные руки, чево ш… всё ими сам, лакеев у мине нету. И дома своё хозяйство, и у матки… Отца-то нету с войны, без вести он… Деревня – не город, тута работы по гроб хва́́тить. А хворма… Так из местных я и есть, родом отсюдова. Как из армии пришёл старшиной, так сразу… правильно: в колхозе работал. Восем классов у мине. На курсы трактористов колхоз направил. Кончил… Месяц походил в слесарях, ещё и на трактор не успел се́сть, правление в милицию итить дало рикоминдацию… Добровольной дружиной в селе я заправлял, вот и… Так до старлея и дошёл. Стока лет уже… Да меня тута по всему участку знають и слухаются… хоть в хформе, хоть голяком разденься, хоть… я извиняюсь, добре выпимши раком по улице ползи. Тока я ещё николи, штоб землю целовать,  не набирался, меру знаю. А в годы́́-ряды́́ еси и примеш када-не́́будь… по делу, так нихто не осу́дить, потому как знають: власть-то власть, да свой я для них. Свой, местный. Могу казнить, могу миловать. Каво хош! Участок свой знаю и держу в узде. И нареканиев от начальства к мине нету. К нему-то, к начальству в райотдел я не в этой показываюсь, новую хворму надеваю. А в лес, да на такое дело, што ж хворсить зазря? Вон вам… виноват… штанишки-то пёс подпортил, и на мине мог ба кинутца. Так мои брыджы… штопаные-перештопаные  хоть не жалко, а ваши – вона галихве какие… Знатные штанцы! Я извиняюся, канешна, тока ано так и есть. Я правильна говорю, товарищ следователь?
– Может быть, может быть, – помолчав, задумчиво ответил тот, – всё ты, Звонарёв, правильно рассудил, по-крестьянски так… основательно. Не обижайся на моё брюзжание, это уже стариковское. Мне ведь на пенсию по выслуге через неполный месяц, а тут это… не то убийство, не то… чёрт-те что… Думалось уйти достойно, а не с незаконченным или нераскрытым делом. А тут, похоже, «глухарём» попахивает…
У Петра от последних слов следователя невольно полезли вверх брови, но смысл этих слов он уточнять не стал, брови опустил и вежливо промолчал.

– Ты, Звонарёв, сам-то как… охотой занимаешься? 
Участковый исподлобья посмотрел на следователя и, уколовшись о его пристальный взгляд, пожал плечами.

– Не то, штоп… так… балуюсь иногда. Ружьишко-то есь… На утей, бывает, летом… Зимой в прошлым годе с приезжим начальством пару раз хаживал. А то всё  не́́коли. Я к этому, еси честно, не особо подтравный. 
– Ну а по нашему случаю что думаешь, старший лейтенант? Мысли какие-нибудь имеются? Версии. Конкретика. Мог кто-то Ветлугина… скажем, убить на охоте? Явные враги у него были? Угрозы там… Старик ведь, пенсионер… безобидный, тщедушный  старикашка, – в подтверждение своих сомнений следователь красноречиво обвёл взглядом вопиющую нищету комнаты.
– Мысли какие? Пока никаких нету. Тока… Захарыч – дед правильный… был. Твёрдый. Неуживчивый, на прынцып за здорово живёш мог пойтить. Но – по делу, не абы из-за чево. До пенсии службу лесником блюл справно – сам не воровал и зло́́деям в лесе не давал разгулу. Что по пору́бам незаконным, что по охоте. Да и нынче никому не спустил ба, мне каитца… Таво и жил бедновато. Это вам и в лесничестве подтвердять, дайжи письменно. Да вон оне, письмена ети, – кивнул участковый на стену, – по им можно всю биограхвию и характиристику вычитать. А враги… Явного назвать не могу, штоп там… со скандалом. Еси тока да́́внишнее што всплыло. А так… по мелкому еси… ну, не враги, то – недруги. Таких полно, почитай, все вокруг и будуть. Но за то, што просто не любишь человека – не убивають. Тута штосьти сурьёзное приключилося. Вот только што? Застукал Захарыч кого на браконьерстве? Так хвакты этого не подтверждають: не такой и большой снег, штоп мы не обнаружили битова зверя или место, иде б ево раздялывали. Нету ж ни тово, ни другова. Следы вроде угадываютца под снегом, да не понять – один Захарыч там топтался, или пять человек. Вот и думай, што хотиш… 
– Ну, не будем гадать на кофейной гуще, Звонарёв. Подождём, что экспертиза и вскрытие покажет. Одна пуля-то в трупе… Давай-ка в доме пошмонаем, может, здесь чего нароем.

Следователь с кряхтением поднялся с низкого услона и прошёлся по скрипнувшим под его весом половицам единственной в хате комнаты. Пётр только глазами повёл вокруг. В душе его даже покоробило – что можно «нарыть» в этакой-то голытьбе? Прокурорский стал целенаправленно копаться в стопке старых газет на этажерке. Смутная догадка кольнула Петра, он вспомнил, как следователь после возврата на место происшествия обнаружил там под снегом ружьё убитого и клочок какой-то бумаги.  
– Быть такова не можить! – убеждённо заявил он.

– Чему быть – тому не миновать, – каламбурно и благодушно промурлыкал нараспев следователь, продолжая аккуратно перебирать одну за другой газеты. – Озвучь-ка, Звонарёв, посетившую тебя… ценную мысль. Будь добр.
– Дак ежу… и тому б дошло – газету ищете, што могла на пыжи пойтить. Тока... еси и нашлась бы такая… што ж с етова выходить? Што Захарыч сам на себя руки наложил? Та не-е… не верю! Зря вы это… виноват… как ваше… всё хотел спросить… звание будить по-юридическому?

– Старший советник юстиции. Полковник, в общем… Это как-то соотносится с твоими, Звонарёв, сомнениями? 

– Та не, это я так… 
Последняя развёрнутая газета была сложена и положена в стопку. Все были целы. Следователь вздохнул и осмотрелся. 

– Звонарёв, а где обычно охотники прячут мелочёвку: патроны там… я не знаю… порох, дробь, ну и прочую дребедень?
– Не-е, дребедень не ховають, дребедень выбрасывають, а боеприпасы гро́ши стоють, их обычно в плотный ящик ложуть, штоб, значить, сырость не попадала. Мо под кроваттю… Щас я…
Пётр, став на колено, отвернул выцвевшее от времени  покрывало и заглянул под кровать. Крякнул довольно и вытянул за ручку обитый по углам коваными металлическими угольниками пузатенький сундучок.
– Ишь ты, зачи́нен… – брякнул он о стенку сундучка маленьким, почти игрушечным навесным замочком.

– Вскрывай, – коротко и нетерпеливо скомандовал следователь.
Звонарёв оглянулся на стол, где лежал мёртвый хозяин сундучка, вздохнул и потянулся к печному притулку за увесистой кочергой.
– Эт можна. Эт мы щас… – буркнул он, приноравливаясь.
Хиленький замочек был сбит и крышка сундучка поднята. Среди мешочков, коробочек, баночек, свёртков и всевозможных металлических приспособлений для снаряжения патронов виднелся и край газетной бумаги. Следователь отстранил  участкового и осторожно вытянул из-под гнёта двух мешочков с дробью мятую газету. Угол газеты размером с ладонь отсутствовал. Донельзя возбуждённый этим очевидным для него фактом, следователь развернул и положил находку на табурет, достал из своей кожаной папки бумажный вощёный пакетик, извлёк из него вещдок – мятый и тёмный от пороховой гари клочок газетной бумаги, найденный на месте происшествия, и приложил к надорванной газете. Края разрыва полностью совпадали. Следователь тронул участкового за рукав и пальцем показал на размытую фиолетовую чернильную запись на газетном обрывке. 
– Запись видишь, Звонарёв? Это обычная практика наших почтальонов, они пишут на корреспонденции фамилии и адреса получателей, чтобы при разноске не ошибиться. И что ты видишь?

– Ну… вроде как «Вет» написано… Эт што ж получается – Ветлугин, што ль?

– Правильно, догадливый ты наш! И на какие мысли тебя, Звонарёв, наводит сие открытие, позволь полюбопытствовать?

– Ну… што газетка ета старику принадлежала – сто про́центов. Тока зачем он заместо нормальных пыжей газетой порох в патронах тромбовал – не пойму… Вон же высечка лежить в коробке, края блестящие, значить в деле была, натёрта о войлок. Старых валенков в деревне, еси и свои кончутца, вагон с прыцепом собрать можно. Штойто невдомёк мине.
– Высечку ты увидел, Звонарёв, и что ею пользовались, тоже отметил. А вот обрати внимание: в той кучке мусора, что возле печи на полу – не остатки ли войлока после высечки пыжей там чернеют?

Пётр сунулся к печи, наклонился, ковырнул пальцем и утвердительно кивнул.

– Оне…

– А теперь, Звонарёв, если ты не найдёшь в доме ни одного старого и дырявого валенка или хотя бы войлочной полоски, а в патронах, что в патронташе на покойном, окажутся самодельные войлочные пыжи, то напрашивается версия: на последнем снаряжаемом патроне закончился войлочный материал. Ну, что стоишь, доказывай обратное, сомневающийся ты наш.
Пётр, начиная схватывать мысль, всё же с миной недоверия на лице слазил на печку и, не найдя там искомого, принялся кромсать найденным в том же сундучке шилом вынутые из патронташа патроны. В трёх из них, полуразряженных, под дробью были, как и предполагал следователь, войлочные пыжи. Пока участковый возился с патронами, следователь достал из облезлого комода коробку, наполненную пузырьками лекарств и упаковками таблеток, поизучал их, а некоторые из неизвестных ему названий даже переписал на бумажку.
Участковый, закончив первым, с недоумением спросил.

– А лекарствия-то дедовы к чему вам?

– На всякий случай, Звонарёв, на всякий случай. Возможно, в этой коробке покоится намёк на мотив. Если покойный болел чем-то серьёзным, может быть даже неизлечимым… онкологией, например, то это может прямо указывать на версию суицида. Ну… самоубийства, – видя, как недоумённо вытянулось лицо участкового, поправился следователь. – Да-да, всё может быть, не смотря на твоё неприятие такого банального исхода. Впрочем, вскрытие покажет. Давай-ка, Звонарёв, покопаемся в закромах этого сундучка. Мне одна мысль покоя не даёт. Пулевых патронов в патронташе не было? Верно, не было. А дробь, что ты вывернул – самодельная, так? Так. Вот и дроболеек в сундуке несколько штук, видимо, под разные… как это… да-да, номера дроби, вот и пулелеек две штуки. Дроби налито, мы видим, шесть мешочков, а пуль в сундуке нет ни одной. И свинца, кстати, пока не вижу. Где может храниться свинец в доме, а, Звонарёв?
Пётр, сдвинув шапку на затылок, совсем недолго морщил лоб.

– Дак иде…  Под короваттю в дальнем угле чугун ведёрный стоить. Мо тама… Щас я ево выволоку.
Чугун действительно был на треть заполнен блестящими оладьями не так уж и давно переплавленного из каких-то технических изделий свинца. Там же находился и сплющенный с одной стороны черпак с длинным держаком. Следователь порылся в кусках свинца, выбрал из них два, визуально наиболее отличающиеся  насыщенностью блеска и, стало быть, недавним временем плавки, и, завернув в бумагу, упрятал их в свою папку. Таким же образом были им взяты из каждого мешочка и образцы дроби. 
– Значит, так, Звонарёв… Я надеюсь, что язык твой по роду службы не обязательно должен соответствовать фамилии. Я имею в виду, что звонить по деревне о том, какие именно вещдоки были изъяты для приобщения к делу, ты не будешь.
– Обижаете, товарищ старший… полко… э-э… товарищ следователь!
– Господь с тобой, Звонарёв – никоим образом. Просто считаю не лишним предупредить. И вот ещё что… Было бы неплохо для полноты следственных действий каким-то хитрым образом заиметь образцы пуль аналогичного калибра у местных охотников. Мало ли… Достаточно по одной от каждого. Понимаю, дело это весьма щекотливое и деликатное. В том смысле, что стоит придти с этой целью к кому-нибудь из охотников домой и в лоб заявить – для чего… и к остальным можно уже не ходить. Попрячут. И замысел этот в дальнейшем можно уже заведомо считать обречённым. Продумай, Звонарёв, как это сделать масштабно и, вместе с тем, не нахрапом, а корректно и максимально конфиденциально. Людей ты знаешь, охотники – и законные и… прочие у тебя, я надеюсь, все на карандаше. Словом, действуешь и сразу же докладываешь лично мне, даже минуя своё непосредственное руководство. Полагаю не лишним инициировать проведение сравнительной физико-химической экспертизы пули, оставшейся в теле покойного Ветлугина, дроби, ну и тех пуль, которые ты, надеюсь, предоставишь. В общем, следственное задание тебе понятно?

– Дак… изделаем… што и комар носу… Мине б тока тилихвончик ваш… Я из мага́́зина  жи́нкинова доложуся, нихто и не узнаить – об чём речь. А… как передать в город, которые пули поизымаю? Не самому ж везть до вашей прокуратуры, участок кидать… Охвициальной бумаги-то от вас не бу́дить? 

– Правильно понимаешь ситуацию – не будет такой бумаги. Пока не будет. Опять же в целях тайны следствия. Ты уж не подведи, постарайся, Звонарёв. А выйдет результат по химанализу свинцового состава проб, будет и официальный документ… задней датой, разумеется. Отзвонишься, я сам приеду, если надобность возникнет, или водителя нашего «газика» к тебе пришлю. И последнее. Между делом опроси людей о возможных серьёзных трениях кого-нибудь из местных охотников с покойным Ветлугиным. Вряд ли это что-нибудь даст, но… А вдруг? Сейчас я уезжаю в село, там ночую, подсоберу кое-какие документы в лесничестве по Ветлугину и обяжу  завтра обеспечить доставку трупа в городской морг для вскрытия. Тебе придётся остаться в деревне. Дом опечатаем, но присмотреть за ним на всякий случай надо. Я слышу, люди ещё галдят на улице. Узнают, что ты остаёшься в деревне, думаю, никто сюда не сунется. Вопросы есть, Звонарёв?
Задумчивый участковый отрицательно мотнул головой.

– Ну, что ж, тогда уходим, время уже позднее, мне ещё ехать, определяться в селе на ночлег с водителем. Да и… – следователь с кислой миной оглядел свои испорченные галифе, – нужно ещё как-то это вот безобразие устранять, жену лесничего, что ли, просить… 
Осиротевший домишко был снова заперт и опечатан – нашлось в объёмной папке следователя и для этого всё необходимое.

Огоньки прокурорского «козлика», отъехавшего через некоторое время от  подворья заведующего фермой Дюжева, ещё мерцали среди деревьев лесной дороги за деревней, когда на краю леса возле хаты покойного Ветлугина раздался протяжный вой одинокой собаки, недружно, но очень споро подхваченный многими глотками дворовых шавок, обеспечив донельзя беспокойную ночь всем жителям деревни.
                                                                      Гл. 11    ПОХОРОНЫ

Ранним предрассветным утром следующего дня двое рабочих лесничества, прибывшие в деревню на грузовой полуторке, в присутствии невыспавшегося и хмурого  участкового милиционера вскрыли опечатанную дверь осиротевшей без живого хозяина выстуженной хаты, погрузили труп во временно сколоченную домовину и увезли в райцентр, в морг. На этой же машине уехал попутно до своего села и Звонарёв – в расчёте перекусить, побриться, переодеться и снова возвратиться в деревню для исполнения поручений следователя.
Через несколько дней на той же машине и тем же составом, но уже в другом, обитом тонким бордовым сукном гробу, пройдя необходимую для экспертизы процедуру вскрытия, тело покойного прибыло в деревню для погребения. Все похоронные расходы взял на себя районный лесхоз. Впрочем, расходы эти оказались довольно скромными и составили стоимость обычного гроба, свежепокрашенного аспидно-красной краской деревянного памятника-тумбы со звездой наверху и криво прибитой табличкой, дешёвенького венка с траурной лентой и скупой памятной записью на ней, да двух бутылок водки на поминки. Могилу копали всё те же двое работников лесничества, опускать же гроб в яму с последующими работами, включая и распитие поминальной водки, помогли вовремя подошедший с фермы Дюжев и скучающий шофёр полуторки. Кроме двух одиноких старух-сестёр, в своё время водивших дружбу с женой покойного и молча стоящих поодаль – ни от односельчан, ни от лесничества, ни от сельсовета на похоронах бывшего лесника не оказалось никого…

Старухи со скорбным видом, терпя привычное сквернословие работающих мужиков, достояли до времени, когда  могильный холмик оказался подровнен и прибит лопатами, и ушли с кладбища, как только мужики, закончив работу, начали прикладываться к водке прямо из горлышка бутылки. 
Машина с хмельными мужиками в кузове ещё не доехала до деревни, как на кладбище протяжно и жалобно завыла собака…
Гл. 12    ТИМОФЕЙ РЯБОВ

В подтверждение пущенному женой по деревне слушку о, якобы, скрутившем его радикулите Тимофей Рябов безвылазно и безучастно ко всему происходящему в деревне сидел дома. Постоянно готовый броситься на горячий лежак печи и для пущей убедительности ещё и укрыться сверху тряпьём при любом поползновении на посещение его дома кем-либо из посторонних, он затравленно посматривал в занавесочную щель на заснеженную улицу деревни, опасаясь появления на ней редкого односельчанина. Его начинала бить крупная дрожь, если кто-то проходил мимо его хаты. Ему казалось, что это идут именно к нему. А если на улице появлялся зачастивший в деревню участковый милиционер, или совсем незнакомый Тимофею человек, ему вовсе чудилось, что уже идут не просто к нему, а – за ним, по его душу… Он на время успокаивался только ночью, когда его вконец смаривал короткий и чуткий сон, или когда ему, от взвинченных нервов донимаемому жуткой бессонницей, в голову переставали лезть двухнедельной давности воспоминания, от которых не отмахнёшься, как от надоедливой мухи. Думы Тимофея были мрачны и тяжелы, а предчувствия – и того горше.
…Этим ранним предзимьем, он окончательно утвердился в мысли, что пришло, наконец, время забивать своего кабана. Тимофей сало любил. Причём – толщиной в ладонь, не меньше. Для этого и кормил свиней по нескольку лет, системно приворовывая на пару со своей Нюркой-телятницей муку с фермы. Последнего жадного до еды кабана-трёхлетка, по всем мыслимым меркам давно уже готового к убою, от обильной кормёжки распёрло до размеров бегемота. Ветхий и уже старый, ещё по жениховской молодости уродливо сколоченный неумелыми рябовскими руками сарайчик-притулок грозил развалиться, распираемый объёмными телесами чуть помещающегося в нём кабана. Приступаться к нему с одним ножом Тимофей уже не осмеливался, шибко внушительным по массе выглядело это кастрированное в младенчестве, а теперь раскормленное до невероятных размеров животное. Приглашать же кого-то из мужиков себе в помощь было не в правилах жадноватого мужика. Рябов решил бить кабана из ружья, но пули к тому времени, как назло, все вышли. Картечь-то у него, прожжённого браконьера, оставалась ещё в загашнике, но пулей, известное дело, бить надёжней и чище. Спросил наспех у одного-другого – никто не выручил, самим-де свинец надобен. Скрепя сердце и совершенно не будучи уверенным в успехе предприятия, зная за стариком предвзятое к себе отношение, пришлось всё же Тимофею решиться на визит к ближайшему соседу, Ветлугину. У того свинец водился всегда, вот только даст ли? Повод обратиться нашёлся сам по себе – разделочные ножи ещё с прошлого убоя валялись в скрыне стола у нехозяйственного Тимофея тупыми, а у Ветлугина, тоже не весть какого хозяина, кустарное ручное точило всё же имелось.


Тогда, при его посещении, Захарыч был чем-то увлечённо занят. Он сидел на низком услоне подле окна и катал, видать, только что отлитую дробь меж двух больших и тяжёлых сковород. Старик даже головы не повернул на хлопнувшего дверью Тимофея и отозвался только на громкое приветствие вошедшего.


– Здоро́во живёшь, сосед!

– А-а-а, Тимоха… Здорово, коли не шутишь. 

С минуту-другую он ещё усердно занимался, не глядя на гостя, своим делом. Рябов в это время молча мялся у порога, пожирая глазами лежащие на подоконнике два патрона в медных гильзах, снаряжённых круглыми, поблёскивающими из восковой державы свежеплавленным свинцом пулями. Наконец Захарыч, устало крякнув, поднял верхнюю сковороду, глянул на результат своих трудов,  потрогал некрупную заячью дробь пальцем, удовлетворённо кивнул и только тогда обернулся.            
– Слухаю, с чем пожаловал?
– Да вот… кабана свово завтрева колоть надумал, а ножи… што с одново, што с другова краю… – промямлил Тимофей, не в силах оторвать взгляд от подоконника. Старик ревниво перехватил этот жадный взгляд и нахмурился.

 – Наточить, што ль, хотел? Так иди и точи, сараюха моя, сам знаиш, завсёдь открытая. Должно, темновато там по осеннему времечку, так ты вороты поширше распахни и точи себе. Тока к сараю иди с левой стороны, с правой – собака. Хоть и на цепи, а до тропки дотянется. За твои штаны тады не ручаюсь… 
– Добро́́, сосед. А то ить совсем, ножи-то… Нюрка моя, дурища, бураки унадилась резать на дубовом кругляше – и затупила. Дуб-то, он твердо́́й… – мямлил и тянул время Тимофей, прикидывая, как повернуть разговор к сути своей нужды.
– Дозво́л получил? Ну и ступай себе с богом, точи. Давай, давай, Тимоха, я, вишь ты, занятый, – нетерпеливо поторопил Захарыч мнущегося у порога Рябова. 
– Так я пошёл, што ль…

Старик промолчал, снова обратившись к своим сковородам. Тимофей подавил в себе вздох и вышел из хаты. Постоял, раздумывая, и из вредного любопытства сунулся к сараю вопреки предупреждению с правой стороны. Действительно, ему только чудом удалось увернулся от неожиданного, без предупредительного лая рванувшегося к нему из будки гончака. Только до предела натянутая цепь, душившая грозный басистый рык в глотке рослого багряного пса, спасла припечатанного к стене ветлугинской хаты Тимофея…

 Он точил свои ножи и мучился в думах, как сподручнее подкатиться к ершистому хозяину насчёт свинца. Подумалось: не худо бы у соседа и готовые пулевые патроны выцыганить, да вряд ли упросишь. Не жаден, а не даст. Уж больно догадливый, упрямец старый… «А-а-а, была, не была, за спрос не бьют в нос», – отбросил сомнения Тимофей и, потрогав пальцем не шибко старательно отточенное лезвие второго ножа, снова направился в избу.
Ветлугин как будто ждал его, похоже, чувствовал, что тот не утерпит, зайдёт ещё раз. Лукаво глядя на Тимофея из-под белесых кустов бровей, спросил с усмешкой.

– Ай, забыл чего, Тима? Что так скоро-то? Неужто наточил? Быстро…

– Наточить-то наточил. Да вот посуди сам, Захарыч… оно ить кабана-то… и по- другому уделать можно. Дайжи способней так-то: раз – и всё!

– Штой-то я не уразумею, об чём речь. К чему клонишь-то? Говори толком, а не загадками, – нарочито непонятливым прикидывался хитрый старик.

– Дак, известно ж – с ружжа. У ём жа весу, у кабана мово… полдеревни мужиков  сзывать надо, штоб тока выволочь иво с пу́ни. Да ще повалить… А и повалиш, дак не удержиш, дюжа ж здоровый. Ножик тута – как-тось несурьёзно…
– Так ты меня, што ль, сговариваш стрельнуть ево?

– Та не, Захарыч, я б и сам… Тока ж вот… ни пуль, ни свинца нету.
– Как это… сам? У тебя ж вроде как не из чево. Помню, участковый ружьишко-то перед твоей посадкой отобрал. Или уже заимел какую неучётную стрелялку? Поговаривают, по-прежнему браконьерничаешь втихаря… 

Рябов затосковал под пристальным взглядом выцветших стариковских глаз и уже всерьёз жалел о своём визите к дотошному соседу.

– Та не… – еле выдавил он из себя, – стрельнуть сговорю ково с молодейших, и штоп оне посля́́ пособили смолить, да разбирать. А пули, ясный хрен, все прижаливають. Свинец-то ноне – дихвицит, иде ж ево набратца? А у тебя, Захарыч, знаю, завсегда найдётца. Неужто не выручиш? По-соседски, а? Вона… на вакне два патрона с пулями, куда тебе они? Ты ж тока за зайца́ми бегаиш… А я отблагодарю: сала там… мясца с убоя подкину. Уступи мне их, Захарыч… Говорю ж: не в позы́́ку, долг натурой откуплю.
Ветлугин молчал, о чём-то томительно долго думая. Тимофей в ожидании любой развязки вовсе извёлся, и от своего унизительного попрошайничьего положения, в которое сам же себя и вверг, был уже на пределе.

– А… Иван Захарыч? Ты ж патроны эти всё одно, поди, не срасходуиш, дарма тока валятца будуть, а я б мясца, говорю, за них… сала б… – уже с трудом сдерживая в себе рвущееся наружу зло, продолжил канючить Рябов, выжидательно вглядываясь в непроницаемое лицо старика.

– Ну, отчево ж не срасходую… – тихо заговорил, наконец, Ветлугин, – есть такая думка срасходовать. И есть по ком…
У Рябова немо вытянулось лицо. Дивно ему было услышать такое от известного всей округе лесного праведника, да и не то вовсе готовился он услышать.        

– Ето… по ком жа? – понизив голос чуть ли не до шёпота, вкрадчиво вопросил Тимофей.

– А по волкам… Аккурат середь зимы, когда на аппетит оне не такие разборчивые, и сбираюсь на них охотитца. Сварганю с осени засидку в земле, да не просто ямку, а с настилом, с удобствиями, ну а зимой после падежу телят выложу приваду возле хвермы. Я вже так пробовал. Одна беда, место там открытое, ветродуйное, близко от засидки приваду не положиш – зачують серые. Вот и надумал я в лунные ночи хоша б одново издаля́ пулей взять. Их, бываить, до десятка сбираитца у привады, неужто промажу в кучу. Авось, каково и подвалю. Уразумел, Тима?
– Ураз… Дак это когда ще бу́́дя – зимой, а мне вот к завтрему подпёрло. Уступил ба, а, Иван Захарыч, я ж не задарма́́…

– Да оно-то… Ежли сво́йсково – то да. Да тока слушок был – в лесе ты, Тимоха, вдруго́́рядь пакостничать зачал. Правда ль, нет?
Рябов, не в силах больше прикидываться ягнёнком, но по въевшейся привычке лукавить на всякий случай напустил на себя обиженный вид и еле выдавил.

– Слушки, оне всякие бывають. А на пове́́р – напраслина и лжа. Известно ж: не пойманный – ще не вор. Ну а коли слухам вериш, сосед… тоды звиняй за беспокойствие. Не к тому, значитца, зашёл.

И мешковато поворотился, было, уходить.

– Постой-кось. Чево торописся, – неожиданно подобрел старик. – Торопливый… Свово, гриш, кабанчика забить надо?

Рябов, смахнув с лица обиду, поспешно кивнул головой и добавил.
– Та кабы б кабанчик, Иван Захарыч. Што я, не мужик, с подсвинком и ножом управитца можно, а то ж… во с энтот шихванер вырос, звирюга! Такова тока свинцовой болванкой и возьмёш. 

– Ну… раз так, как ты тут поёшь, подпёрло, то ладно уж – бери, – ворчливо сдался Ветлугин, взял с подоконника и протянул Тимофею два пулевых патрона.
– Гильзы посля́́ вернёш. Слыш, Тимоха?

– Дак… эт само собой. Благодарствую, сосед, – пробормотал Рябов, уже закрывая за собой дверь.
Назавтра только от одного картечного заряда за ухо кабан, не издав ни звука, сразу  упал, как подкошенный, но бился в агонии долго, наполовину порушив копытами прогнившие стены своего бывшего тесного жилища. Крепко досадуя, что Нюрка-стерва проест ему всю плешь за зря ушедший в толстый слой навоза ценный продукт – кровь, не пожалел Тимофей спалить ещё один патрон с восьмёрочной картечью. Да оно и к месту: два выстрела было? Было. И сдачу возвращать зловредному старикашке, если он не глухой, не придётся. Останется только отдать свои две, однокалиберные и такие же не новые  видом, похожие на ветлугинские латунные гильзы. Да и то не сразу, когда-нибудь попозже. А обещанное сало… Шиш ему, хрычу старому, а не сало! Перебьётся! 
Потом эта встреча в Лукином… Какой тогда животный страх обуял Тимофея, при виде ненавистного соседа. Да ещё лицом к лицу! А всё равно рука бы не поднялась: постоянно браконьеря, встречи со старым и немощным Ветлугиным он подспудно не только опасался, но даже всерьёз боялся. Стыдно самому себе признаться – ещё пуще, нежели милиционера в форме. Один бы был – ползал у старика в ногах, умоляя не доносить на него. Не пан, чего бояться честь срони́́ть, когда её сроду за душой у Рябова не водилось. Хорёк треклятый… Ему убивать – не привыкать. Не был бы ему ещё с лагерей должен по зэковскому закону своей собственной шкурой, не связывался бы с мокрухой, упросил бы пенька этого трухлявого. Повинился бы, поныл, покланялся и дело с концом. А нет, не уговорил бы, так, ежели разобраться, там и отвечать-то ещё не за что было – лось-то ведь цел остался. Какие претензии, ежли б, скажем, старик заявил? В том-то и дело, что никаких! Так… одни наветы выжившего из ума дедка. А теперь? Чего теперь ждать, какого лиха? И с какой стороны, от кого? Теперь к долгу, за который и так никогда не расквитаться, и подавно висеть придётся на крючке у обмылка этого недоношенного.  Со стороны посмотреть, чего сам по себе человечишко этот сто́́ит? Ведь – корявец, тля, соплёй перешибить можно, только и авторитету, что четыре ходки к «хозяину» по сурьёзным статьям. А на взгляд этого сморчка  напорешься – и уже слабина в коленках… Когда Хорь не в духе, в его немигающем прищуре  глаз-картечин из глубоких безбровых глазниц – свинцовая тяжесть и волчий оскал… И коварство превеликое, никогда наперёд веры нет: что через минуту может выкинуть, и чего вообще ждать от него. Видать, специально, сволочь, в плечо Ветлугину пулю всадил, чтоб и его, Тимофея, мокрухой повязать, до конца подмять под себя. Охо-хо-хо-хо, грехи наши тяжкие, что теперь-то будет,  неужто снова на кону проклятая лагерная зона… 
Такие, и ещё похуже, мрачные мысли-булыжники ворочались в голове у Тимофея Рябова, боящегося днём даже нос показать во двор, не говоря уже об улице, и справляющего всякую нужду, как в полузабытую парашу – в ведро за печкой… 
Гл. 13    НОЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ

Почти следом за похоронами Ветлугина в деревне умерла девяностолетняя старуха, намного пережившая всех своих более или менее преклонновозрастных родственников и даже собственного, нездорового на голову сына. Естественная кончина зажившегося на этом свете дряхлого человека, равно как скромные похороны, творимые не сыном, ни на что по своей болезни не способным, а чужими и заинтересованными только в их скоротечности людьми, мелькнули в калейдоскопе дней неторопливой деревенской жизни  почти неприметным эпизодом. Запомнилось другое. На деревенском кладбище дико выла собака… До и после старушечьего захоронения. Столь жутко воющую собаку никому из сельсоветских похоронных порученцев увидеть не удалось, да и, понятное дело, не горели они, временщики, таким желанием, но своими впечатлениями в деревне они, тем не менее, поделились. Неприятные эти впечатления неместных людей, многократно множась в аборигенной деревенской среде, создали предпосылки к ответным действиям, ибо терпеть ежедневные, давящие на психику стенания, доносящиеся со стороны кладбища попеременно то днём, то среди ночи, было уже невмоготу даже самым крепким на нервы мужикам. Источник воя был понятен всем – ветлугинский охотничий пёс. Поначалу изливающая таким образом горе по своему хозяину собака даже вызывала у людей какое-то понимание и сочувствие. Но этого понимания хватило всего на несколько дней. Потом появилось раздражение, не вылившееся в противодействия только благодаря обычной крестьянской терпимости. Но и терпению есть пределы. Уже копилось озлобление и ожесточение. Затем на кладбище пришли несколько мужиков с ружьями и с самыми крайними намерениями. Но надоевшего всем пса они не обнаружили, хотя вокруг ветлугинской могилы весь снег был истоптан многочисленными собачьими следами. Виднелись и подтверждения неоднократных попыток к раскопкам мёрзлой земли у основания могильного холмика. А в глубину леса тянулась тропа тех же по величине следов собаки. Желающих пойти по этой тропе вглубь леса на поиски собаки никого в тот раз не оказалось…
После визита на кладбище людей с ружьями Дунай почему-то перестал выть в дневной время. Теперь он подавал голос только по ночам. Выл подолгу. Протяжно и нудно. Вой то отдалённо доносился со стороны кладбища, то неожиданно совсем близко, за деревенскими огородами, у речки, неизменно побуждая дворовых собак на солидарность. С того времени редко какая женщина из деревни с наступлением сумерек осмеливалась сама выйти на свой собственный двор по какой-либо нужде или выпустить из хаты малых детей, столь жуток и зловещ был этот вой. Мужики помоложе, которым более свойственно где-то задержаться допоздна вне дома, до времени оставили эту привычку. Всем без исключения жителям деревни стало  неуютно и даже боязно оставаться на тёмной улице в позднее время. У страха глаза велики! Мало ли чего… В иную лунную ночь одиночный собачий вой, к которому почти всегда присоединялись и сидящие на привязи деревенские шавки, раздавался периодически из разных концов деревни. Беснующегося каждую ночь пса уже никто не поминал старой кличкой. Даже кто и знал её ранее, и у тех она стиралась в сознании, как бы переставая иметь значение. Кличка – для собак нормальных. Поведение же этой собаки не укладывалось  в привычные для восприятия селян рамки, поэтому стало быстро обрастать нелепыми слухами, раздутыми до неправдоподобия легендами и жуткими пророчествами. Быстро дичающий, никому не показывающийся на глаза, перешедший на сугубо ночной образ жизни гончак постепенно становился «Бешеным». С этим, больше похожим на зловещее клеймо, прозвищем, однажды запущенным кем-то из жителей деревни в обращение,  одинокому псу суждено было теперь закрепиться в людском сознании надолго.
Днём мужики, подогреваемые бабьими и детскими жалобами, яростно матерясь, негодовали, то сговариваясь организовать гуртовую облаву, то рассесться каждому по засидкам и скрадка́́м, чтобы раз и навсегда покончить с Бешеным. Но ближе к сумеркам стихийные всплески самостийного энтузиазма у мужиков куда-то исчезали, объясняемые, как правило, хозяйственными заботами. Единственное, на что осмеливались те, у кого были охотничьи ружья – высунуться на крыльцо и выстрелить раз-другой в стылое ночное небо. Но выстрелы из деревни не могли напугать хорошо знакомую с ними охотничью собаку, и всё продолжалось по-прежнему. Как жил всё это время Бешеный, где находил себе пропитание и приют, как избежал неминуемой в его положении гибели от волчьих зубов или случайной картечи, оставалось для людей загадкой, прибавляя к своему новому прозвищу досужие бабьи домыслы, что всё это неспроста и даже не без участия «нечистой силы»…
Гл. 14    УЧАСТКОВЫЙ ЗВОНАРЁВ 
Время шло. Была уже середина зимы. Снежно, студёно. Время заполночное и электродизель в центральном селе, тарахтя весь долгий зимний вечер, давно уже умолк. Вслед за центральным селом и близлежащие деревеньки тоже погружаются во мрак. Селянам привычно рано отходить ко сну. Редко в какой хате теплится за щелями ставень мутный светлячок керосиновой лампы. Все домашние заведующего фермой Василия Дюжева спят. Не спит только сам хозяин. У него загостился свояк по родству и давний приятель, которому на позднее время не укажешь и за дверь запросто не выпроводишь. Потому как гость этот, участковый милиционер Звонарёв, человек нужный и по жизни для хозяина дома полезный. Над обеденным столом в хате, колыхаясь от поднимающегося вверх тепла и чада керосиновой лампы, перистыми слоями висит табачный дым. Стол завален объедками закуски, но внушительная бутыль серо-мутного житного самогона опорожнена только на две трети. Звонарёв ещё не пьян, но лицо уже красное и глаза стеклянные. Не пьян, потому, что зол, кажется, на весь белый свет. Василь тоже на горелку крепок, но он, наоборот – добр, хлебосолен и благодушен, не нависает над столом, как его собеседник, а, разомлев в домашней теплыни, вольно откинулся на стуле и с застывшей на губах снисходительной усмешечкой и хитрым прищуром только чуть осоловевших глаз молча выслушивает ещё не забытую обиду Петра. Тот жалуется на следователя из районной прокуратуры, костеря его на чём свет стоит. Впрочем, голоса своего при этом Звонарёв не повышает, чтя сон родственных домочадцев и матерясь с оглядкой, вполголоса.    
– Напустил мне туману колобок прокурорский, в печёнку ево матери! Приступил навродь сурьёзно к следствию: вещдоки, версии, улики, свидетели обнаружения. Кажись, всё как и должно. А я, балда, вухи свои развесил, слухаю ево разумные речи, как он сбирается убивство деда Ветлугина раскрывать. Не, ну… канешна, грамотный, падла, подкованный в этой своей юрис… прудекции, чи как йие… Не чета мине, деревенскому. Я вунирситетов с академиями не кончал, так… самопасом, прахтикой кой в чём по прыступной линии шуруплю. И мне – досыть! Без академиев знаю, што Захарыча хтось из нашинских, местных, в лесе кончил. Нутром чую, а ухватитца не за што. А етот… хомяк… полкан прокурорский… вумный-вумный, а проговорился ще давеча: на пенсию, мол, ему скоро, то да сё… Как это я сразу не допёр – похерить всё хочить, и дело в архив. Самоубивство, мол… Сам себя, слышь, дед грохнул! Ну – цырк! Ты вот, Василь, как щитаиш?  
– Не-а… Захарыч, да штоп сам сибе… С какова такова перепугу? Не, ни в жисть не мог! – затряс оплывшими щеками, замотал головой Дюжев.

Пётр в неверном свете керосинки долго вглядывался в свояка, как будто до конца хотел удостовериться в искренности его слов. Кивнул, наконец, головой, довольный выводами своих наблюдений, и показал глазами на бутыль.

– Наливай, што ль, хозяин, ще по ма́́лой…

Выцедили по полному стакану мягкой хлебницы и захрустели солёным огурцом, каждый в молчаливой задумчивости.
– Суцыд, грит, у деда… – скривив губы, хехекнул в сердцах Звонарёв и хотел, было, грохнуть по столу кулаком. Но вовремя сдержался, расправил кулак, оглянулся на ситцевую занавесь, где спала дюжевская семья.
– Эт што ж за хвороба такая? Хто говорит-то? На вскрытии, што ль, дохтор? – похрустывая кислым огурцом, скучно спросил Василь.

– Ы-гы, до-о-хтор, – сморщился, передразнивая свояка Звонарёв, – темнота ты с колхозу… Следак сказал, во хто. Шкура ета прокурорская, трах-типитах ево в почку! Да и не болесть ето вовсе – суцыд.  Хотя… как ще посмотреть. Тока, што касаитца деда, ето не в десятку, а как раз мимо – суцыд. Мимо – и точка! Сам рассуди: для Ветлугина охота… как тебе пояснить… ну, как для парубка невеста! Так? Так. Дождался дед первой пороши, что молодой – женитьбы, и в самый, к примеру, разгар свадьбы ни с тово, ни с сево кончать себя? Охота – не баба, и он ей не изменял. Всю жизню ето дело ему тока в радость. Пойтить специятельно с собакой, да ще зайца добыть, штоб потом суцыд над собой творить? Вот хоть хрен мне на пятаки пореж – не согласный я! Штойто не вяжитца одно с другим…    
Видя, что свояк не улавливает сути, Пётр снисходительно пояснил.

– Када́́ сам сибе человек кончаить – то и есть суцыд. По научному так, по юридическому. Поня́́л, хверма? А вскрытие… Оно тока за халяву сошло прокурорскому. Пулю с трупа вынули – и на анализ. И што ты думаиш? Свинец в ей одинаковый, што и освинцовка в дедовом ружье. И лепёхи с переплавки, которые нашлися в ево хате – тово ж состава. Во как… А те пули, што я для следака насшибал у местных охотников, вже другой химии. Все – разной. Ето ж всё самодельное, переплавленное, свинец не чистый, а с добавками. Разный, то ись… А тута – один в один! Опять жа клочок газетный замест пыжа – с дедовой газеты. Ето тож доказано и почтовой справкой подтверждаитца. И отпечатки пальцев на ружье одне и те ж – тока ветлугинские. Вот тебе и версия – суцыд! Дело уголовное следак-мудак закрыл. За отсут… Вощим, состава прыступления нету – и баста! Давай, завхвермер, наливать не забывай, а то ты рот раскрыл и ро́том слухаиш. А ево вовремя споласкивать нада… от рассыхания. Поня́́л?
Снова выпили, почти не закусывая – уже не лезло. Посидели молча, задумавшись.

– И што теперя? – вместе с рыпнувшим расшатанным стулом, нарушил молчание Дюжев.
– А ништо! Дело подшито и прикрыто… В архиве ево место теперя. Лесник всю жизню сиротой прожил, сиротой и… приставился. Заступитца, сам знаиш, некому.
Долго и многодумно курили, каждый как бы примеряя на самое себя цену собственной жизни, удивляясь, не соглашаясь и одновременно ужасаясь фатуму и непредсказуемости любой человеческой судьбы.  
– Да, Петруха… – вздохнул Дюжев, – а как жа соцзаконность, про которую в Правде, да Известиях без конца трубють?
– Как-как… – начал снова закипать успокоившийся, было, Звонарёв, – да первыми на неё и нака́́кали етые писаки! Законность… Ето… панимаиш, такая стерьва – законность, што кажный, кому такое право дано, под себя её сте́́лить и мнёть, как хош. По бумажкам у прокурорсково всё законным выходить. Бумажка бумажку подпираить, небось, не подкопаисся. Говорю ж – шибко грамотный, подлюга. Кум Кузи-печника по повестке прокурорской сам не поехал в район, запил посля охоты вмёртвую. Передали из райотдела – силомотью доставить в прокуратуру. Я и повёз ево на санях прям в район. И за дорогу, скока ево выспитками не лечил – не протрезвел, гадёныш. А следак – ништо… Дайжи не осерчал, што я такова свидетеля приволок. Дал ему, пьяному, готовые показания подписать и вон выпер. А меня придержал… Штойто дюже ласковый ко мне стал, прям я не поня́́л – с чево бы. Тута, в деревне, чеплялся – то к хворме старой, то к морде моей недобритой, то к рукам… Руки мои, виш ты, грязными ему показалися. А у себя в кабинете… стакан чаю мне прыдло́́жил… и не абы как, а в подстаканнике! С сахаром! Как старому знакомому, грит… Ну и дело при мне листал, показывал кой-какие бумажки. Я посля уже дотумкал – с чево такая открывенность? А штоп, значитца, мне в башку накрепко втемяшить: всё, дескать, чин-чинарём – заключения, постановления, схемки разные… Он, мудило хитродроченый, за дурачка меня  держал, думал – проглочу и вякать нийде ничё не буду. Для ево ж тока последнее своё дело закрыть, на пенсию выйтить спокойно, и штоп ни в каком месте ему не свербело. А то, што у старика прычины к суцыду не было – побоку! Меня ещё старый наш участковый коли́тось натаскивал: без прычины, учил, и прыщ на заднице николи не вско́́чить. Мотив должон быть. Во! Болесть какая чижолая, ти ще што… В деле-то об етом – ни гу-гу, хоть, помню, лекарствий разных у покойнова следак полскрыни из комода выгреб. Да, видно, ничё ето не подтвердилося… А в евоном кабинете я, панимаиш, размяк от ласковова приёму, трохи осмелел… ну, сам посуди, Вася, хто я… и хто он! Я скромнёхонько так… и намекаю ему про мотив. Мол, не с радости ж, што зайца добыл, старик надумал застрелитца… И пороховова нагару от самострела на одёже – тож не было… И как ето опытный охотник, раз уж застрелитца надумал, в плечо себе спервоначалу саданул?.. И ваще… какова лешева на охоту пертись, еси, на худой конец, можно и в сараюхе своей застрелитца… Хотел и ещё кой-што дельное ввернуть, да тока, гляжу, у полкана прокурорскова за очками уже маланки блискають. Я и заглох… Вижу – што толку-то, раз у ево всё решено и отказняк вже сверху евоным начальством, считай што, подписанный. Вощим… откозырялся по уставу, поблагодарничал за чаёк и умотал оттудова. 
В очередной раз Дюжев, спохватившись, разлил по стаканам остатки самогона без напоминаний. Даже попробовал миролюбиво успокоить свояка.
– А-а-а, Петро, плюнь! Не бери до головы, што ж тута исделаиш? Давай, што ль, не чокаясь, помянем старика.
– Давай, дело стоящее – хмельно кивнул головой участковый.
– Вопрос не в том, Василь, – поставив на стол порожний стакан вверх дном и глядя на пустую бутыль, с глубоким вздохом продолжил участковый, – мне Ветлугин не брат и не сват, нихто… Можно не брать до головы. Можно и плюнуть… Тока… не в себя ль попадёш плевком етим? Правда-то – иде она? Западло́́ мине, милицанеру, смиритца, што  человека, какова злодейски порешили,  можно так просто списать со счетов  паршивым десятком бумажек. Хоша б и с подпися́́ми… По хворме и по закону – вроде всё верно. А по правде? Заело совесть мою, панимаиш? Зачепило за живое, што полкан прокурорский за дурачка, за лаптя деревенскава мине держить. А я ему не лапоть, кой-што тожить шуруплю! И – докопаюсь, што почём! Гадом буду, а докопаюсь! – стал повышать голос Звонарёв.

За занавеской кто-то сонно всхрапнул, забормотал потревоженно. Опомнившийся Пётр округлил глаза и, приставив палец к губам, скомандовал зловещим шёпотом.

– Ти-х-ха! Всё, шабаш, завязываим с пойлом! На боковую! Пойду курну на ганках, а то мы тута… асвенцым исделали. Лампу не туши, я сам…

Звонарёв нетвёрдо поднялся с табурета и потянулся за шинелью. Рисково пошатнулся, накидывая её на плечи, но удержался, и, стараясь не греметь дверным запором и не стучать каблуками сапог, вышел из хаты.
Мороз всё крепчал, матерел. Зябко поёживаясь, Пётр наспех, в несколько глубоких затяжек высмолил беломорину и, уже взявшись за дверную щеколду, невольно прислушался. Где-то за деревней, на другом её конце, низким тоном выла собака. Изредка в этот одиночный и тоскливый вой вкраплялись подвизгивания и завывания дворовых шавок. От этого воя веяло чем-то таким жутким и дико-дремучим, такой неизбывной тоской и болью, что Звонарёва передёрнуло уже не только от холода, и он поспешил нырнуть в устоялый и тёплый дух жилья. 
Появившееся, было, под конец длительного застолья ощущение сонливости, растревоженное собачьим воем, исчезло у него напрочь. Пётр с минуту поворочался под овчинным тулупом свояка, уминая жестковатое ложе на полу, и шепнул в темноту.

– Василь, ты ето… спиш?

– Сплю, а што? – почти сразу же ответил таким же громким шёпотом Дюжев.

– Та ничё… Собака, грю, у вас тута за деревней воить. Всё одно, што волчара матёрый. Слухаиш – и как-тось страшковато… Морозище – с ума сойтить, а ему нипочём, всё воить и воить. Ветлугинский, што ль, кобель-то, охотницкий?

– Он. У всех вже етый собака в печёнках. Штоп он сдох! С утра на хверме у баб тока и разговоров, што про евоные концерты у ноччи. Боятца на работу по темени иттить. Стрельнул бы ево хто, в концы концов… хоша б и ты… с нагана, а то скока он ще будить выть? Душу ж на изнанку выворачиваить…

– Што с ево взять – осиротел, переживаить мо… – рассудил Звонарёв.

– Та скока ж можно переживать? Переживаить он… Я вже просил мужиков, хто из охотников местных – или спымайте, да на цеп, или застрельте. Был ба сам охотником , давно б… 
– И што ж оне?

– А-а-а… Навроде баб своих – по́перва дайжи жалели, а теперя сами етова кобеля побаиваютца… На волков кадытось ходили, а тута… Бабьё… оне ж суиверистые все, как одна, плетуть небыль всякую про нечистую силу, а мужики слухають. Я вже так и етак стыдил, хронтовики ж многие с их, хто постарей. Русские вы, говорю, люди, ти хто…
Помолчав, Звонарёв, неожиданно заявил, меняя тему.
– Какие мы русские… Тольки счёт, што – Расея. Живём на её краю, в са́́мым клину. Хрен тута каво разберёш – иде хохлы, иде белорусы́́, а иде русские. У меня вон один брат двоюро́дный в хохляндии, в Нежинским райвоне, а другой в Добрушским осел сразу посля Армии. И до ободваих из нашева угла, считай, рукой подать. В позапрошлым годе я в отпуску был и очерёдно гостевал у их, так всюду – одна и та ж гамо́нка. И нигде у мине не спрашивали: из каких ты, мол, народов буиш… Вот те и русские! Ме́́шанцы мы все тута. Што те дворняжки… А в газетах пишуть – советский, сталбыть, народ! Поня́́л, хверма?
Но ответа не последовало. Василь уже спал. Тихо, без храпа, как и вся дюжевская семья.
                                                                     Гл. 15    СТРАШИДЛО

Как ни тягомотно длится в деревне зима, но наступает и ей конец. Весна же после лютой в том году зимы тоже задалась не в радость людям – поздняя, затяжная, хмурая и без меры слякотная. Безымянная речушка, спрятанная в густых лозовых зарослях и по летнему времени местами превращающаяся в жалкий ручеёк, в ту весну разбухла таким половодьем, что людей на работу заведующий фермой Дюжев самолично переправлял на сколоченном для этих целей громоздком плоту. Занятия в деревенской начальной школе к радости всех девяти учеников из-за непреодолимой для малорослых детей распутицы старый учитель временно отменил, хотя сам продолжал ежедневно форсировать залитые вешней водой низкие места в высоких сапожищах и высиживать в своей ветхой школе, как на вахте, полный день.

Отмучили селяне весеннюю стихию, как привыкли терпеливо перемогать любую природную и прочую напасть. Вешние воды постепенно схлынули, оттаявшая благодарная почва, вобрав остатки влаги и накопив тепло первого настоящего солнца, погнала вверх всю дикую и рукосеянную зелень. Пришло, наконец, своим неизменным чередом долгожданное лето.


О Бешеном в деревне постепенно стали забывать, он куда-то пропал ещё при первых признаках весеннего паводка. До начала июня о нём не было даже слухов…


В один из таких тихих, напоённых пряным духом раннелетнего цветения вечеров Нюрка Рябова собирала на лужку в великом множестве растущий там среди густого разнотравья дикий щавель. Хмурое настроение у этой вечно всем и всеми недовольной бабы не могли умиротворить даже мелодичные трели неугомонившихся с весны соловьёв в лозняке.  Подобралась Нюрка со своей корзиной к приречным кустам, разогнулась в очередной раз – и обмерла: в нешироком сквозном прогале лозовых кустов по другую сторону речки, которую в том месте любая курица даже с подрезанными крыльями  перелетела бы, стояла большая багряная собака. А по-бабьи дурно от страха ей сделалось потому, что в этой неподвижно стоящей и угрюмо-настороженно рассматривающей её собаке она узнала гончака покойного Ветлугина. Кому б ещё из деревенских и узнать-то его так сразу, как не Нюрке, ранее неоднократно видевшей эту охотничью собаку на подворье ближайшего к ним, Рябовым, соседа. Вид Бешеного был напряжён, устрашающ и дик. Не до конца вылинявший густой подшерсток тускло-рыжими клочьями свисал с его ребристых худых боков, вся морда была располосована рубцами и шрамами от разной давности ран, а на месте левого уха, разорванного в клочья, торчали одни лишь слипшиеся от застарелой крови ошмётки. Но собака не выглядела от всего этого жалкой, напротив, зримая худоба её внешнего облика только подчёркивала бугристость мышц и пружинистую мощь тренированного тела. Всего-навсего несколько мгновений, сопровождавшихся жутким оскалом зубов и низким рыком, длилось это противостояние, и собака в одном прыжке исчезла за кустами, как призрак. Однако вконец перепуганной бабе эти мгновения показались целой вечностью. Опомнившись от сковавшего её ступора, забыв о корзине, пригнув к земле и без того сутулую спину, то и дело оглядываясь на кусты, она что есть духу припустила через лужок к своему огороду. И только миновав его и подперев колом плетёную калитку во двор, она, не в силах уже стоять на ногах, плюхнулась задом на кучу древесного щепья и смогла дать волю рвущемуся из её нутра крику от пережитого ужаса. 


– Рятуйтя-я-я, люди-и-и, – визжала Нюрка, даже не замечая выскочившего из дома с топором в руках Тимофея.


– Хто? Иде? Чиво орёш, как скаженная? Вдарил хто? Напужал? Да цыть ты, не вищи́, кажи толком? – без конца приставал он к Нюрке, а сам затравленно крутил головой, искал глазами и пока не видел никакой угрозы ни для себя, ни для своей насмерть перепуганной жены. Всё ещё не выпуская топор из рук, он вышел на огород и внимательно осмотрелся. 


– Никаво… – с сомнением пожал плечами Тимофей, снова возвращаясь во двор.  Косо посмотрел на затихшую, но всё ещё прерывисто дышащую Нюрку. 


– Я грю, от каво́ так бе́гла-упыхалась? Ни живой жа души… Тибе што, ссильничали в кустах? Дак кому ты, гнутая такая, здалася… Молоде́́й, што ль, нема…

– Тьфу на язык твой срамной – огрызнулась Нюрка, – собака тама… в кустах… за речкой. Страшидло такое, што не приведи хосподи! Корзина осталася со щавлем… пости́́ што полная… А знов иттить туды – боюся!


– И што с тово? – ухмыльнулся Тимофей, – ну, собака,  не сатана ж тама. Чево ж тикать, да орать-лопатца на всю деревню?

– Угадала я… он ето, ветлугинский! Бешаный! Облезлый весь, страшенный, што смертный грех! Вылупился на мине, зубья свои скалить, рыкаить. А я и перехреститца не в силах… Как тока оттуль ноги унесла? Думала загрызёть…

– А-а-а, вона как… – сразу посерьёзнел Тимофей, – значить, объявился, па́дла! 


Помолчал, задумавшись, кусая ноготь на большом пальце, поплёвывая в сторону. Нюрка таращилась на него, ожидая мужнего решения. Поняла: раз уж взялся кромсать зубами ноготь – знать, сам струхнул, ишь, как занервозничал…

– Корзина, гриш? Новая, небось… Ну и хрен с ей! Я ето… туды тож не пойду, – только и сказал.
Гл. 16    СТАЯ

Новость о появлении Бешеного в окрестностях деревни по «сарафанному радио»  распространилась быстро, как расходятся все сельские новости. Но воочию увидеть эту опасную пока только в байках собаку ни вблизи, ни издали пока ещё никому, исключая Нюрку Рябову,  не доводилось. Того жуткого воя, как  минувшей зимой, никто уже и слыхом не слыхивал. И волна молвы, вновь, было, всколыхнувшая деревню, схлынула сама по себе, так как ничего тревожного пока ещё не случалось. Из-за множества хозяйственных забот селяне до поры до времени не обращали внимание на тот незначительный факт, что из деревни мало-помалу стали пропадать собаки. Вначале малорослые, по природной незлобивости никогда не привязываемые уличные шавки, отсутствие которых не замечается месяцами. Затем – из числа тех сидящих на цепи дворняг, которые на правах верных сторожей имели от своих хозяев ежедневный законный паёк и входили в учтённый штат дворовой живности. Исчезло из деревни и несколько полукровных гончих. Первыми забили тревогу именно охотники. Грех сей пал именно на Бешеного. Решили так: раз «дикарь» снова объявился возле деревни, то собак душит именно он. Однако вскоре люди убедились в обратном. Пастухи колхозного стада всё чаще стали замечать каких-то собак, рыскающих по лесу в окрестностях деревни. Их видели мышкующих по закрайкам редких лесных полян, где выпасался скот, видели и следы от более серьёзных совместных охот – останки косули или дикого кабана-сеголетка. Видели и узнавали в своре своих собак из деревни. Люди терялись в догадках, пассивно наблюдая за происходящим. Наблюдали, но не вмешивались. А тем временем, сбежавшие из деревни «на вольные хлеба» собаки дичали и наглели прямо на глазах. Однажды старый учитель, выйдя вечером на пустырь забирать домой козу своей сожительницы, нашёл только вбитый в землю кол с верёвкой, бело-пегую шерсть, а далеко в стороне – рогатую козью голову, несколько недогрызенных бедренных костей и часть желудка с растрёпанным по траве содержимым. Через неделю такое же повторилось и с телёнком, опрометчиво оставленным хозяевами без присмотра на приречном лужке. Останков от телка оказалось не намного больше, чем от козы…

Разбой на этом не прекратился и, считай, всё лето прошло в войне с дичающими собаками и постоянной тревоге за своё движимое имущество. Бороться с тварями с течением времени становилось всё сложнее, ибо наглость их была на таком же уровне, как и осторожность. Свора разномастных и разнокалиберных псов, почувствовав вкус дикой жизни и свободы, безнаказанно терроризировала деревню, как в былое военное лихолетье – волки. Но в  отличие от своих серых собратьев собаки бесчинствовали и днём и ночью – в зависимости от чувства голода. Они не боялись шастать всей своей прожорливой оравой чуть ли не под носом у людей по-за огородьям и пустырям, воруя из домашней живности всё доступное их зубам и силам. Их было уже не меньше дюжины – алчных, коварных и практически диких, мгновенно исчезающих при появлении в поле их зрения кого-либо из взрослых людей. За всё лето потерь в этой войне со стороны собак почти не было. Единственной жертвой людской ненависти, и то ближе к осени, стала коротконогая белая дворняжка, замешкавшаяся в определении опасности и запутавшаяся в жёсткой траве при бегстве от пастуха, помешавшего начавшейся трапезе только что пойманным гусем. Длинный пастуший кнут настиг её, удиравшую последней… 

Верховодил в этой зубастой вольнице Бешеный. Это к нему, повинуясь зову  дремлющих в каждой благополучно живущей до поры до времени собаке диких инстинктов, льнули дворовые псы из деревни. И только ему, самому крупному и сильному среди дворняг и гончих-полукровок суждено было стать вожаком в этой далеко не стихийно образовавшейся стае собак-хищников. Только ему, натерпевшемуся от «прелестей» вольной жизни, было подвластно знание чего-то такого, что сделало его центром тяготения для себе подобных.  Зимой он был одинок и сполна познал цену  вольной жизни, существуя впроголодь, чудом избегая встреч с волками и преодолевая свою видовую неприспособленность к дикой жизни, к её непривычным законам. И школа этих суровых законов диктовала: будь хитрым, коварным и жестоким, коль рождён существом плотоядным. Будь убийцей других во имя собственного существования и благополучия. Убей – и будешь сыт! Убей, иначе убьют и съедят тебя самого! 
Ещё в начале лета сбежавшие из деревни и примкнувшие к Бешеному собаки являли собой почти ничем не связанную группу сильно разнящихся между собой псов. А к осени это была уже стая, иерархически организованная, спаянная  единой волей и одержимая в утолении пищевого инстинкта. Эта стая не таилась по глухим лесным чащобам, она жила почти на глазах у людей, ведя себя нагло и дерзко, причиняя своим бывшим хозяевам и кормильцам одну неприятность за другой. Впрочем, селяне своим пассивным противлением сами способствовали творимому одичавшими собаками злу. Летом, по горло занятые сенокосными, дровозаготовительными и прочими вековечными крестьянскими заботами, они просто не могли оказывать вконец обнаглевшим собакам какое-либо противодействие. И, тем не менее, ближе к осени, не смотря на почти полную безнаказанность, собаки всё больше дичали и вели себя заметно строже, держась от людей на почтительном расстоянии. Кем-то спугнутые, или застигнутые врасплох на месте разбойной трапезы, они мгновенно разбегались в разные стороны и исчезали, собираясь  снова в стаю через какое-то время в другом месте. В действиях стаи теперь явственно прослеживалась чётко отлаженная система. Распределение ролей в своих вылазках, делёж добычи после удачной охоты за лесной или домашней живностью, степени подчинения, взаимоотношения полов, соблюдение строжайшей дисциплины, манера передвижения – все эти внутриповеденческие реакции регулировались какими-то незримыми нитями. И эти нити замыкались на вожаке стаи, как на дирижёре в оркестре. Бешеный стал  органичным, организующим и авторитетным звеном этой дикой собачьей цепочки, добившись неукоснительного повиновения каждого члена этой новоявленной популяции дерзких хищников. 
За лето от псов-дикарей досталось всей деревне. Но больше всех – почему-то чете Рябовых. Они лишились телёнка, двух овец и почти всей домашней птицы, особенно гусей, которых, как за ними не смотри, тяготеют к воде и склонны разбредаться далеко от своего подворья. Нюрка зеленела от бессильной злости, и каждый раз после очередного убытка у бездетных Рябовых случались скандалы, порой доходящие до мордобойства.

– Накося во, полюбуйсь, – пригнав однажды вечером от речки шестёрку оставшихся от некогда приличного гурта своих гусей, сорвалась  на крик Нюрка, суя своему мужику прямо в лицо  жменю окровавленных гусиных перьев с проглядывающимися мазками их же, рябовской, фиолетово-чернильной приметной краской, – через твоих лосей мы скоро и свово́, доморощенова мяса лишимся! Пока я на хверме ишачила, ты дома сидел – куда глядел? Просрал гусей, хад? Штоп тибе, аспида, самово собаки порвали!
– Тимофей побледнел, затравленно выглянул на улицу – нет ли кого поблизости – и злобно зашипел на жену. 
– Цыть ты, дурища яловая! Замолчь! Чево глотку рвёш на всю деревню? Не хватало, штоп услыхал хто. В харю тебе, стерьве, заехать, штоп заглохла? А то я щас – согнёсся в дугу ще крутей! Я-то здеся причём? У всех такая страта от паскудов собачьих, не тока у нас. Што тута исделаиш? Кривой учитель вон… от неча делать цельными днями трёх индюков караулил на пустырнику, да газетку всё читал… грамотей… а козу прошляпил, одна была, и тую собаки сволокли. Да мне б тока зимы дождатца, по снежку мы их с Хорём отобъём, как одну. Ужо припомню… А ты… ты не вякай, ще продаш не за понюх табаку. Докопаютца – как пить дать, посодють. А эти… сожруть твово последнево курёнка… будиш голый трудодень хвермский обсмактывать и водой запивать. И саму́ на послед сожруть… Их, собак-то одичалых, гляди-ко, кабы не поболей чёртовой дюжины стало, ворвутца в двор када-не́́будь – одна не отобъёсся… 
Невезение Рябовых в глазах односельчан было вполне объяснимо – почти рядом с лесом живут, от того и страдают больше других.
– А и поделом им, жадюгам, не больно-то и обеднеють, – поговаривали некоторые, – вдвоём живуть, а скотины развели, небось, не на два ро́та… Куды им стоко-то и ле́́зить!
Не прошло и недели с той «гусиной» свары Рябовых, как Тимофей, выйдя рано поутру на уже голый по осеннему времени огород надрать корове сена со стожка, обнаружил на раскисшей после ночного дождя перепаханной почве многочисленные собачьи следы – прямо ступить некуда. Мурашки так и забегали у него по спине.

– Твою ж мать… накликал-таки, – пробормотал он, с опаской озираясь и удобней перехватывая вилы, – Нюрку стращал, а, гляди, ненароком самово порвуть, падлы. На своём жа  гароди… 
К стожку Рябов так и не пошёл, поостерёгся, вернулся во двор и наскуб сена с краю своего битком набитого сеновала.
До первых заморозков Тимофей почти каждое утро обнаруживал свежие собачьи следы у себя на огороде. Их ночные визиты продолжались всю длинную слякотную осень. И всё это время Рябовы по вечерам чувствовали себя в собственной хате хуже пленных невольников, и только с наступлением первых заморозков вздохнули с облегчением. Ночные визиты одичавших собак к их подворью прекратились. Стая вообще перестала беспокоить деревню, вдруг исчезнув неведомо куда…   
                                                    Гл. 17    ЖДАННЫЙ ГОСТЬ
И снова в деревню пришла зима, снежная, морозная, настоящая. Целыми днями подваливало снегу, но не теплело, как обычно после обильных снегопадов, морозец держался. По вечерам розовое пламя заката, лизнув напоследок белое полотно снега на задумчивом и тихом приречном лужку, поднималось кверху и рдело багряной полосой над кромкой старого ольшаника, предвещая усиление холодов.
В один из таких тихих и морозных вечеров – не с улицы, а задами, украдьмя, с приречной стороны, скрипя полозьями саней, во двор к Тимофею Рябову въехала и остановилась конная подвода. Гость был жданный, поэтому плетёные лозовые воротца с огорода были предусмотрительно распахнуты. Лежащий в розвальнях человек приподнялся, встал на колени, снял с головы рыжую лохматую шапку и, вытянув из овчинного ворота полушубка тонкую шею, вслушался в вечернюю немую деревенскую тишину. Нигде – ни взбрёха, ни скрипа шагов, ни людских голосов… В деревне дворовых собак почти уже не осталось, а люди сидели по своим тёплым хатам, и только редкие полоски огоньков, пробивающиеся кое-где через щели оконных ставень, смутно обозначали наличие кривой улицы. Возница остался доволен этой тишиной, ему не нужны были лишние свидетели его приезда. Он слез с саней, подошёл к окну и, стараясь не греметь, мягко постучал в стекло рукавицей. С почти сразу же выскочившим из хаты хозяином – видать, сидел уже одетым, дожидаясь гостя – разговор был короткий, впри́́голось. Тимофей засуетился распрягать и определять на короткий ночлег лошадь, а его гость, нащупав и вытянув из-под сена в санях ружьё, направился в хату, где уже был накрыт стол.
– Здоро́́во живёшь, хозяюшка! – переступив порог, прогундосил сиплым голосом приезжий  и ощерил в притворной улыбке мелкие гниловатые зубы.

– На горелку не ду́́же нажимайте, не на гульбу – на дело, чай, собралися, – ставя к закуске поллитровую банку с самогоном и тут же повернувшись уходить, вместо ответа хмуро бросила Нюрка.

– И што, дайжи не пригубиш с нами? – наигранно посетовал гость, стрельнув недобрым глазком на скрывающуюся за ситцевым пологом сутулую спину хозяйки.

– Не́́коли с вами рассиживатца, на хверму подыматца рано, да и вам… В лес не к обеду ездють, – недовольно буркнула оттуда Нюрка.

– Строгая у тебя, Тимох, половина, – скривил своё узкое, давно небритое, с  впалыми щеками, какое-то неуловимо хищное личико поздний гость, обращаясь уже к вошедшему в дом хозяину.

– Дак… бываить… коли чемся и недовольная, – развёл руками Тимофей, – все оне, бабы… Ты ето… не бери до головы, сымай кожух, да па́́дай к хавчику, повечеряем, чем бог… да й на боковую, нам ще досвитку из деревни свалить надо.

– И то верно… 
Тимофей разлил самогон по гранёным стаканам и ждал, пока его давний  благодетель и сосед по нарам, на которых совместно пришлось когда-то прочалиться пять долгих для него лет, разденется и сядет к столу. Благодетель…  Не будучи «законником», но допрежь не по разу «топтавший» зону по «авторитетным» статьям, и не давший блатным корешам надругаться над только что прибывшим с очередным этапом затурканным жёсткими условиями зоны «мужиком», оказавшимся его земляком, он и после отсидки не отпускал Тимофея Рябова из-под своего влияния. Из  последнего заключения Хорь, а в миру – Лёшка Вакорин, вернулся года на три позже Тимофея – срок у него был посолидней, как и статья, и жил теперь в центральном селе со своей глухонемой сестрой. Жил пока тихо, при редких встречах говорил, что по серьёзным делам вроде как «в завязке», но и работой сильно себя не обременял, числясь при сельповской пекарне подменным истопником. Тимофей, зная Хоря, не больно-то и верил в праведность закоренелого зэка, перебивающегося копеечным заработком, но неверия своего никоим образом не выказывал. Трусоватого Рябова тяготила неослабевающая с годами зависимость от зэка со стажем, но с натяжкой устраивало, что Хорь, не допуская его к своим воровским делам, ежегодно привлекал только к зимнему браконьерству на лосей. Тимофею, самому питающему к этому слабость, с установленным чужой волей раскладом приходилось как-то мириться – Хоря он побаивался. Нюрка, не имеющая понятия об этой унизительной зависимости, всегда откровенно косо смотрящая на такое знакомство и не скрывающая этого, всё же терпимо относилась к их лесным вылазкам: не из дома, чай,  убыль, а в дом мясной прибыток, всё ж польза…
